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Аннотация
Смерть не стоит за плечами - она кружит вокруг на чёрных крыльях с крестами, заглядывает в глаза дулами пулемётов и карабинов, свистит осколками, воет минами.
Великая война не прекращается. Доктор Николин продолжает жить и работать, выполняя свой долг, дело всей жизни. Не думая о том, сколько осталось той жизни ему и его близким. Приближая Победу. Нашу Победу.
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Глава 1
Взрыв

Несколько дней пролетели мигом — глазом моргнуть не успеешь, а уже ночь. Или ещё ночь, но нужно вставать и бежать. Война перекраивает любые привычные графики очень быстро, когда все мирные расписания и даже дни недели теряют всякое значение. Смысл теперь имели только часы: «через два часа эшелон», «через час перевязка», «в третьей — экстренная операция, часа на три!». И минуты, за которые нужно было решить и сделать очень многое, успеть. Или не успеть.
Пару раз мы даже оставались ночевать в моей холостяцкой каморке товарища Карло, где ещё совсем недавно ютились с Колей. Теперь она стала для нас с Оксаной чем-то вроде перевалочного пункта или номера в мотеле, когда дойти до квартиры сил не было, как и смысла, — через пару часов всё равно обратно, к столу. Жена не возмущалась и не скандалила. Она вообще редко по-настоящему возмущалась, эта стальная женщина, умевшая из любого тёмного угла устроить подобие уюта: расстелить шинель, согреть чай, заставить меня поесть и поспать хоть немного.
Шёл ноябрь 1941 года. Радиоприёмник в столовой хрипел голосом Левитана, который строго и ответственно уверял, что героическая Красная Армия ежедневно вела кровопролитные бои с оголтелыми и деморализованными ордами противника, стойко храня нашу советскую Родину, самоотверженно тесня врага. Про «героическую» и «кровопролитные» я верил — видел результаты каждый день, на своих столах, под своими руками. В остальное верили другие, и я изо всех сил старался им не мешать. Знания о том, что до сорок третьего года лучше не станет, наверняка принесли бы им, в полном соответствии с Ветхим Заветом, одну только печаль.
Окся, моя Окся, поддерживала, как могла. В этом времени хорошие, мудрые жёны тоже иногда пытались решать проблемы мужей, ну, или хотя бы посильно помогать им в этом. И не фразами вроде «я записала нас к семейному психологу, тебе придёт уведомление в календарь» или, упаси бог, «нам некоторое время надо друг от друга отдохнуть». Здесь, в прошлом, на Великой войне, всё было куда проще и честнее.
Она приносила кружку спирта, когда в ходе длившейся пятый час операции умирал раненый. Просто ставила передо мной и ждала, пока я выпью. Чуть ли не за рукав оттаскивала Покровского, пока я пил молча и зло на весь мир и на себя в первую очередь. Она тянула меня после операционного дня в столовую или Зинину комнатушку, где сидели свои — хорошие и добрые люди, тоже пытавшиеся, наверное, поддержать молодого доктора, пахавшего на износ. Она могла устроить молчаливый тихий фейерверк ночью в моей, нашей теперь, каморке-келье, а могла и среди дня втянуть меня в подсобку, где пахло хлоркой и старыми картонными коробками, и целовать так, что забывалось всё, кроме её губ. Она просто была рядом. Всегда.

Мы шли с рынка.
Я пёр на себе узлы, наконец-то понимая восхищение и восторг, с которым мне говорили о её визите по продскладам Коля и Серёга. Моя женщина могла, кажется, договориться даже с железобетонной плитой. Она торговалась так, что плакали армяне и евреи — в прямом смысле: один седой торговец-армянин, глядя, как она выторговала у него приличный кусок говядины за треть цены, только разводил руками и причитал, что «вах, такой жэнщины нэ видэл никогда!». А еврей-молочник, продававший творог, отдал ей кулёк почти даром, лишь бы она отошла от прилавка и не отпугивала покупателей. В части «добыть» она была на недостижимой высоте, конечно.
— Да он одичал, что ли⁈ — Оксана комментировала свой финальный этюд в овощном ряду. Мы уже прилично отошли от рынка, но она всё ещё кипела.
— За обычную редьку — такие деньжищи⁈ Будто золотым шафраном торгует! Ты видал, Вань? Да за эти деньги можно мешок картошки купить!
Я уже почти привык и к её яркой экспрессии, и к тому, что сквозь образ работяги-фронтовички нет-нет да и проскочит неожиданное сравнение или эпитет. «Золотой шафран» — это вам не «гнилая ржавая капуста». Впрочем, откуда у дочери профессора такие словечки, как-то глупо было спрашивать.
— Ну, ему ж тоже детей кормить, — остановившись и потянув, выпрямляя, спину, вставил я.
Спина ныла, картошка в мешке оттягивала плечо, а сумка с крупами больно врезалась в пальцы. Я посмотрел вперёд: чёрная Эмка со знакомым номером, оставленная недавно позади, оказалась на два дома впереди. Что ж, это даже как-то успокаивало.
— Ну так не за мой же счёт! — взвилась жена. И поправилась, чуть сбавив тон: — Ну, в смысле, не за наш.
Ей, как и мне, этот переход с «моё» на «наше» давался заметно нелегко. Но она очень старалась.
— Ну успокойся, родная. Ты и так пустила по миру весь базар, — перехватывая обратно сумки, сказал я.
— Да злит же, Вань! Три дня назад одна цена, а нынче — в три конца! — она остывала, но медленно, и впрямь как тяжёлый локомотив, которому нужно больше времени, чтобы затормозить.
— Ну так война, — использовал я вечный аргумент, которым везде и всегда объяснялось что угодно.
— Это да, — вздохнув, она чуть ссутулилась.

— Иван Николаич! Может, помочь? — голос того самого бойца, что не так давно подсказал мне точное время, заставил нас обоих вскинуться.
— Спасибо, Лёш, не надо! — отозвалась Оксана. Кажется, помнившая их всех поимённо, хотя я и в лицах-то путался. — Тут уж осталось-то всего ничего, как-нибудь сами.
— Хозяин-барин, — развёл руками он, отступая на шаг. — Иван Николаич, на минутку…
Парню было лет двадцать максимум. Он служил в непростых войсках. Но по отношению ко мне вёл себя так, будто я был старше не на четыре года, а на сорок. Или на две жизни.
— Дай вот эти, — Окся сняла с посиневших пальцев сумки. — И эту тоже. Остальное сам при.
— Есть — переть самому! — бодро отозвался я, ставя остальные узлы на мёрзлую землю и радуясь внезапной передышке.

— Иван Николаич, тут бумаги, в ящик класть не велено, велено лично в руки, — громко зашептал Лёша, не успела жена ещё зайти в подъезд.
— Давай. Ещё указания были? — Я принял пакеты, пытаясь пристроить их между картошкой и вилком капусты.
— Да, вот тут нужна подпись ваша, и вот тут, — протянул он планшет и карандаш. Авторучки, видимо, в НКВД были не у всех.
Я отметился, где было надо, подхватил узлы и пошёл домой.
— Иван Николаич! — как-то нерешительно окликнул юный чекист.
— Чего? — обернулся я, скривившись от боли в спине.
— Телефонный аппарат не занимайте и держите поблизости. Строго секретно, — это он едва ли не на ухо прошептал.
— Принял, добро, — кивнул я.
Такое говорили через день, привык уже. Не то чтобы мы с молодой женой в порыве страсти рвали провода или накрывали телефон одеялами, чтоб не отвлекал, конечно. Он, в принципе, особо часто и не звонил. А нам и некуда было по нему.

— Ваня, у нас гости! — голос жены звучал чуть напряжённо, но не настолько, чтоб я сбросил сумки и дёрнул из-за ремня ТТ.
Наган у меня забрали три дня назад, после стрельб, на которых я показал неожиданно неплохие результаты, удивив даже Серёгу Мальцева. Причём настолько, что он даже забыл спросить, где именно и когда мне «доводилось стрелять из такого». Оксе оставили револьвер, наказав не пренебрегать упражнениями. Она ответила весело и предсказуемо нецензурно.
— Соседи! — судя по голосу, выдержанной паузой она была вполне довольна. Как и тем, что я не влетел с порога с пистолетом в руках.
В гостях оказались супруги Ройзманы, Эсфирь Израилевна и Абрам Яковлевич. О том, что они жили этажом ниже, мы узнали на новоселье — они там, разумеется, тоже были. Новость о том, что по соседству проживает та самая Фира, что водила к нам в «четырёхсотый» струнные квартеты в детском сопровождении, сперва было насторожила. А потом мы опытным путём выяснили, неоднократно, что межэтажные перекрытия ненужных звуков не проводили. Ну, или что соседи имели профессиональное представление о такте — это нас тоже вполне устраивало.
Абрам Яковлевич, как выяснилось, трудился на ниве самодеятельности и народного творчества вместе с супругой. Хотя его длинные чуткие пальцы пианиста и наследственная печаль в тёмных глазах и выдавали некоторое напряжение. Наверное, он иначе представлял себе жизнь пианиста, репетируя сложные симфонии и сюиты, не думал, что доведётся учить голодных детишек играть на ложках и трещотках. За эти несколько месяцев случилось слишком много того, чего никто и в кошмарах увидеть не мог.

— Фира, вот я тебе точно говорю: не надо! — уверяла Оксана.
Я как раз входил в кухню: в правой руке — картошка и капуста, в левой — крупы и ещё какие-то узлы чёрт знает с чем, но нужным и тяжёлым. Сгрузив всё на стол, распрямился и поздоровался с соседями. Фира сидела на венском стуле с видом как минимум графини, сцепив руки на коленях и глядя на мою жену с горячей убеждённостью еретика.
— Мы с Фирочкой беседуем о репертуаре на будущий концерт, — пояснила Окся. Самодеятельный Абрам Яковлевич кивнул, подтверждая. — Я уверяю её, что грусть, даже сугубо светлая, в госпитале совершенно ни к чему. Как и прочие сложные эмоции!
Я чуть громче нужного опустил на столешницу ни в чём не повинную картошку, еле заметно подняв бровь. Давая понять увлёкшейся жене, что она снова играет вразрез образу. Оксана кашлянула и продолжила:
— Ну вот чего это такое, Фир? Красноармейцы лежат раненые, питание диетическое, скудное и по графику. И тут выходит в бальном платье эдакая сытая мышь с вот такой торбой, как у Вани, с сытыми брыльями, и поёт басом: «Я ехала домо-о-ой! Натибрила зерна-а-а!»
Этот романс она явно слышала и даже, вероятно, исполняла прежде. Не исключаю, что даже при Пастернаке. Голос был, конечно, небрежно-глуховат, но ноты выпевала идеально, даже похоже было чем-то на Изабеллу Юрьеву.
Мы начали было сдержанно смеяться, как вдруг удивил, оживившись, Абрам Яковлевич:
— А вы знаете, друзья мои, этимологию слова «стибрить»?
И тут же продолжил, не дожидаясь нашего ответа:
— Давным-давно войска Александра Македонского пересекали реку Тибр. И вот там-то у Белоземельской илы, кавалерийской сотни по-нашему, цыгане увели всех коней! Оттуда-то и пошло понятие!
Он явно был рад и доволен, что удалось хоть слово вставить, а тем более даже не одно. И что шутка, пусть и сомнительная с точки зрения истории, сработала.
— Я боюсь представить, что стряслось с воинством товарища Македонского при городе Пизе, — сочувственно покачала головой Окся.
Я фыркнул раньше, чем заметил ямочки на её щеках. Супругам Ройзманам понадобилось чуть больше времени, но расхохотались и они. Абрам Яковлевич хохотал, аж подвизгивая. Эсфирь Израилевна держалась до последнего, покрываясь тревожными пятнами, но тоже не вытерпела. Окся смеялась, как на привале, с той стороны Днепра, негромко, но донельзя заразительно и от всей души. Я, улыбаясь, пошёл в комнату, откуда раздавался уже второй настойчивый телефонный звонок.
Я потом долго корил себя за то, что не побежал сразу.

— Николин! — наверное, по моему голосу было слышно, что я улыбался.
— Ваня, бегом из дома! — голос Васина в трубке был не просто встревоженным — он срывался на крик. — Ближайшее бомбоубежище в Доме Культуры! Ничего не брать, бегом-бегом-бегом!..
Последние два «бегом» чёрная трубка орала в скатерть на столе, потому что меня в гостиной уже не было.

— Бегом! Вон из дома! Ничего не брать! — я влетел на кухню, схватил жену за руку и буквально сдёрнул со стула, чудом не уронив.
Она не спросила «что случилось?», не стала терять времени. Только мельком глянула на меня — и в её глазах я заметил то, что уже видел не раз: страх и преданную, отчаянную готовность. Бежать, драться или прятаться, по ситуации, но рядом, вместе. Главное — выжить. Обоим.
Соседи подхватились мигом. Видимо, проснулось генетическое чутьё.
Мы вылетели из дому вмиг, преодолевая лестничные пролёты не в два ли скачка. Перила мелькали, ступени гремели под сапогами, сердце колотилось где-то под самым кадыком. Входная дверь была распахнута, там маячил Лёша. Лицо его в тусклом свете подъездной лампочки казалось белым.
— Налево бегом! — лишнего он не говорил. Он вообще не говорил — он орал. Потому что над Тамбовом начинали выть сирены.
Этот вой — низкий, нарастающий, проникающий в самые кости — перекрывал всё. Я не раз слышал его и раньше, на учениях в прошлой жизни. Но тогда он был учебным, тренировочным, за которым обычно шло «всем спасибо, можно расходиться по рабочим местам». А теперь — настоящим.
И вслед за таким вот воем в прошлый раз приехал грузовик с умиравшими детьми.

До Дома Культуры, капитального строения с наверняка толстенными стенами и мощными перекрытиями, было метров триста. Мы бежали по пустой улице, а сперва просто вдоль домов, и было видно, как слева, далеко за вокзалом, взрывались в чёрном небе снаряды зениток. И слышно это тоже было отлично. Там же две батареи усиления, как говорил Покровский, неужто не выстоят, не закроют город, не сшибут с неба всю эту погань с чёрными крестами?
Я на бегу подхватил Оксану на руки и рванул вперёд ещё быстрее. Она не сопротивлялась — наоборот, обвила мою шею руками, прижавшись всем телом, чтобы не мешать бежать. Лёша нёсся где-то рядом, что-то крича, но я не слышал. В ушах стоял вой сирен и нарастающий гул моторов в непроглядно-чёрном небе.
Я почти успел…

Звук летящих бомб — это не свист, как в кино. Это низкий, утробный вой, который сначала едва слышен, а потом нарастает, заполняя всё вокруг. Кажется, что он идёт изнутри, из солнечного сплетения, парализуя каждый нерв, до которого достаёт, поэтому многие, впервые попавшие под бомбёжку или обстрел, сначала замирают, вытаращившись в небо. Если не сбить их с ног и не утащить в укрытие — так и будут стоять, пока не закончится налёт. Или пока не умрут.
Первая бомба упала где-то в стороне вокзала — земля под ногами вздрогнула так, что я едва не потерял равновесие. Вторая — ещё ближе, за Домом Культуры, и в небо взметнулся столб огня и жирного чёрного дыма.
Я бежал, не чуя ног. Впереди, метрах в ста, были раскрыты высокие двери ДК. Люди, мчавшиеся по улице из соседних домов и с другой стороны улицы, неслись туда же. Кто-то спотыкался и падал, кого-то подхватывали и тащили, некоторых — прямо по мостовой, волоком. Всё смешалось в один сплошной страшный мерцающий калейдоскоп.

Третья бомба упала где-то позади. Я не видел взрыва, только почувствовал, как горячая волна ударила в спину так, как будто чей-то огромный сапог двинул каблучищем прямо между лопаток. Я прижал Оксану крепче, но удар был такой силы, что мои сцепленные в замок руки разорвало. Её смело в сторону, как пушинку. Кажется, её ногти оставили полосы на моей шее. Или осколки.

Тишина. И знакомый визгливый писк в голове. Тот самый сумасшедший стоматолог верхом на трансформаторной подстанции снова сверлил мне мозг. В глазах царапал песок. Или пыль, или пепел, или земля, или неприятие произошедшего. Я лежал на холодной земле, не чувствуя холода, не понимая, где верх, где низ, не зная, кто я вообще такой.
Потом сознание начало возвращаться странными урывками. Впереди, за Домом Культуры, полыхало здание вокзала. Позади, на месте нашего дома, стояло… что-то такое, у чего не могло быть двенадцатой квартиры. У него того крыла вообще не было. Только чёрный разрушенный остов, из пустых глазниц-окон которого вырывались языки пламени. Перед ним полыхала липа, расколотая взрывом надвое. Не понюхать мне будущим летом с балкона медового запаха липового цвета…

Два удара. Шлепки ладонями по левой щеке, потом по правой. Каким-то чудом сообразил, что отбиваться не от кого — я бил себя сам. Какая-то часть меня, та, что хоть как-то ещё могла мыслить разумно, логично, звала таким доходчивым образом другую. Которая пока бесполезно осматривалась, пытаясь хоть что-то понять.
Так… Ты бежал оттуда. Вон туда. Взрыв был вон там. Тебя откинуло метра на два. Окся… Окся!!!

Вот воронка… Далеко от тротуара. Но не так далеко, как хотелось бы. Вот скамейка, я помню её. Она — последнее, что я помню. Вот — кусты. Слева от тротуара и справа, прибитые взрывной волной. Справа — не только ей…
Ноги. Сапоги. Чулки над ними. Остро дефицитные…
Осмотр. Осторожно, не резко! Не трогать лишний раз руками!..
В шинели две дыры, в проекции, кажется, селезёнки и… и точно — сердца. Сукно насквозь в крови.
Осторожно перевернуть. Лицо белое. Полоски крови из ушей и ноздрей. И изо рта. Пульс… ЕСТЬ!

Я подхватил её на руки и рванул к «четырёхсотому». Не слыша криков за спиной и вокруг. Не слыша даже сумасшедшего боя собственного сердца о рёбра изнутри.
Потому что до своего сердца мне не было вообще никакого дела.



Глава 2
Ангел-хранитель

Я не бежал. Я летел.
Наверняка со стороны это смотрелось менее динамично, чем с моей точки зрения. Которая плыла, тряслась и дёргалась так же, как и не до конца вернувшееся сознание. Но ждать, когда мне станет хоть немного полегче, я не мог. И рванул, не начав ещё даже дышать толком. И на бегу тоже предсказуемо не раздышался.
Кругозор сжался почти до точки. До той, за которой где-то впереди были ворота «четырёхсотого». Должны были быть. Вокруг этой точки дёргались и тряслись чёрно-белые мухи, отвлекавшие, норовившие закрыть всё пространство, включая это крохотное окошко, за которым было крыльцо госпиталя, операционная, врачи. И всё это — под мерзкий писк в ушах. Нет, прямо в самом центре головы, там, где, наверное, должен был находиться таламус, отдел головного мозга, перегруженный сейчас сигналами боли и отчаяния.
Ноги несли меня вперёд, но с каждым шагом земля словно выгибалась и дёргалась, как спина дикой лошади, так и норовя сбросить. Рельсы железнодорожных путей делались будто бы выше, хотя, конечно, не могли расти. Но проклятые железяки как-то умудрялись бросаться под сапоги, подворачиваться на ровном месте, цепляться за каблуки. Я спотыкался, но не падал, потому что не мог позволить себе упасть. Потому что на руках у меня была Оксана, моя жена. Моя лучшая половина, которую только что вырвало из моих объятий взрывной волной, пробило осколками и бросило на стылую ноябрьскую Тамбовскую землю. В кусты, как под откос. Этот взрыв раскидал нас в разные стороны, как и эта война — сотни тысяч других семей. Ни до одной из которых мне не было сейчас никакого дела.
Она казалась лёгкой. Наверное, даже слишком лёгкой для женщины, которая ещё совсем недавно, кажется, волокла с рынка сумки, весившие, как она тогда со смехом говорила, как половина всех её тяжких грехов. Сейчас она молчала и не шевелилась. Только голова и ступни её безвольно мотались в такт шагам, и это было страшнее всего. Я прижимал её к груди, стараясь не трясти, но выходило плохо — на бегу не трясти невозможно. Ноги забились, дыхание рвалось из горла короткими, злыми рывками, но я его тоже не слышал. И упасть не мог, потому что нёс жену в операционную. И если бы я упал — всё, конец и ей, и мне. А сквозь мерзкий писк бормашины пробивалась одна-единственная мысль, крутившаяся бесконечным повтором, старой патефонной пластинкой: «Успей, только успей. Ты не имеешь права не успеть».
Впереди, в чёртовом хороводе чёрно-белых точек, как в старом телевизоре с плохим сигналом, показались распахнутые настежь ворота «четырёхсотого». Внутри, в свете автомобильных фар и керосиновых ламп, суетились люди. Много людей, моих коллег и друзей. Тех, кто мог, кто должен был сейчас помочь мне.

Когда в ворота ввалилась дёргающаяся странная фигура, норовившая завалиться направо, работы у персонала было уже много. Новые ребята-хирурги, ученики самого Бурденко, развернули сортировку прямо во дворе: носилки стояли рядами на специально подготовленных Ненашевскими мастерами ко́злах-подставках, санитары сновали между ними, сёстры накладывали жгуты и делали перевязки. Первая полуторка с усатым Петровым за рулём со скрипом и свистом замерла у самой черты на стене — той, что обозначала границу, дальше проезжать было нельзя, потому что это замедляло выгрузку. Отлаженная за эти недели система Николина работала и без него.
Всё шло привычно и нервно. Николай Сергеевич стоял на крыльце, в накинутой на плечи шинели, с вечно красными от недосыпа глазами. Он знал, что операционные, все, кроме одной, заняты его новыми подчинёнными — теми, кто был, пожалуй, наголову лучше его, начальника госпиталя, в части хирургической техники, но на две головы ниже Николина в способности вытаскивать с того света самых безнадёжных. А самого Николина где-то носили черти. Или НКВД.
Вторая фигура, перекошенная на левый бок, вбежала следом за той первой, странной. И первая вдруг заорала хриплым, страшным, но странно знакомым голосом:
— Какая свободна⁈
Покровский вздрогнул, как от удара или выстрела, с трудом, но узнавая изменившийся почти до полной неузнаваемости голос. Который ещё так недавно устало шутил с заместителем начальника облуправления НКВД, а теперь звучал, как отвратительный скрежет металла по стеклу. Главврач едва не закричал, увидев лицо доктора Николина, надежды и чуда «четырёхсотого»: окровавленное, с перекошенным ртом, дорожками крови из ноздрей и ушей. И с чьим-то телом на руках.

— Какая свободна⁈ — снова проорал я, не слыша собственного голоса, не зная, ору я или хриплю еле слышно, сорвав глотку первым же криком. Но люди вокруг зашевелились, замахали руками, что-то закричали в ответ. Я не понимал. Я не слышал. Работа едва не встала — врачи поворачивали головы, тоже начиная махать окровавленными руками, что-то орать, судя по открывавшимся ртам. Но мне было не важно.
Что-то ударило в правое плечо. Я скосил глаза. Коля. Лицо его было в саже и кирпичной пыли, на щеке — глубокий, почти сквозной порез, из которого текла кровь, но он не обращал на это внимания. Он показывал мне два пальца. Два. Я моргнул. И понял. Свободна вторая операционная. Чарный, в отличие от меня, слышал, что орали остальные, и придумал, как донести информацию до глухого и контуженного.
Но думал я об этом уже на бегу, не чуя под ногами ступеней, взлетая на крыльцо, откуда только что не через перила отскакивали санитарки и сёстры.

— Наркоз! Коля — пульс!
Господи, как же это отвратительно, когда ты сам себя не слышишь. Люди вздрагивали, подскакивали, морщились — наверное, орал я и впрямь громко, но мне казалось, что меня никто не слышал и не понимал. О том, чтобы разделить мою боль, нечего было и думать.
Что-то стукнуло по левой ладони. Я опустил глаза: Коля, упавший на табуретку возле стола, державший шину Дитерихса, треснул ею, привлекая моё внимание. Показывая жестами, что руки, если я позабыл, перед операцией врачу следовало бы обработать.
Я бережно уложил Оксану на стол, на живот, повернув голову в сторону, надеясь, что шейный отдел цел. Спина её шинели была залита кровью — от затылка до поясницы и ниже. Дыхания я не чувствовал, но видел, как пузырилась кровь в ноздрях и на губах при каждом выдохе. Дыхание было очень плохим: собачьим, хриплым, резким, неглубоким. Рефлекторным. Агональным? Нет, пожалуй, ещё не агональным. Но очень похожим на то. И ранения такие, сочетанные, здесь считались фатальными, даже, пожалуй, по отдельности.
Жестом показал Кате, чтобы приоткрыла Оксане рот, разжав губы. Сам не мог — уже начинал готовиться мыться на операцию. Вгляделся пристально, благо, свет от новых отражателей был чудесный. И понял, что шанс оставался — кровь в её рту была от прикушенного языка, а не текла из горла.

Коля сидел в головах, с него уже среза́ла гимнастёрку бледная Маруся. Он показал мне, чтоб я отошёл от стола и не мешал Костаковой с Беловой, которые уже освобождали Оксю от шинели и всего, что было под ней. Я вытянул ладони перед собой и едва не заорал снова: пальцы не тряслись! Надежды на это почти не оставалось, вот только думать об этом мне было нечем. Не было того тремора, как после предыдущей контузии! Значит, могу оперировать, значит, я хирург, настоящий оперирующий хирург, а не контуженный, убогий, бесполезный инвалид!..
О том, что сам в любой миг мог завалиться в кому, я и не задумывался.
— Ильину! Мыться!
Судя по тому, как дрогнули руки незнакомой санитарки, женщины лет за сорок, что подавала мне растворы для дезинфекции, вышло опять громко. Но мне по-прежнему было всё равно. На столе лежала моя жена, и думать о том, чтобы говорить потише, мне было нечем.
Коля, на которого я бросил взгляд, дёрнул ладонью над плечом, показав причёску «каре», замотал головой и показал четыре пальца. Так, Серафима занята в четвёртой операционной. Ясно. Ладно, сам так сам.
Кто-то потянул за рукав. Я дёрнулся в ту сторону рывком, но на полпути замер, глядя на спину жены.
От затылка до боковых поясничных ямок, которые романтично называют ямками Венеры, она была покрыта кровью. Две рваных раны в проекции сердца и селезёнки, из них, несмотря на тампонаду, которую уже начала бледная плачущая Катя, продолжала сочиться кровь. Были и другие, мелкие. За рукав дёрнули посильнее.
Слава Коркунов. Это он дёргал. И это он показывал перед собой скрещённые руки, качая головой, хмуро, но настойчиво.
— Отойди от неё.
Наверное, я сказал это тише. Или только хотел. По крайней мере, планировал. Но, судя по тому, как вздрогнула всем телом санитарка, не вышло. Засаднило горло. Вероятно, опять если не проорал, то прорычал. Слава отшагнул, едва не налетев на стол позади. Ясно, что он пытался помешать мне приступить к безнадёжной операции, которые в этом времени почти всегда завершались гибелью раненого. Но он не знал того, что видел я, и не мог того, что умел хирург из двадцать первого века. Но объяснять не было ни времени, ни желания. Из-под его локтя вынырнула Маруся. Она быстро показала мне знаки, которые я не сразу было разобрал: сперва восемь пальцев, потом колечко из пальцев. А сразу следом — девять, колечко, и пять, колечко. И указательный палец вниз.
Пульс восемьдесят. Давление девяносто на пятьдесят, падает.
Я впихнул руки в халат, что плясал на руках санитарки слева, развернулся и шагнул к столу. Мне было абсолютно плевать на то, что на пути стоял Коркунов. Это были не мои проблемы. Вся одна моя единственная лежала за ним. И я будто сквозь него прошёл, когда он чудом успел уклониться в сторону. Халат за спиной дёргался — наверное, его пытались завязать, как положено. Но тут слишком много было неположенного. Оно одно тут только и было.
Не положено было моей жене, моей Оксе, умирать сейчас, через пару дней после свадьбы. Тем более одной, без меня. Не положено было ей, прошедшей Финскую, вражеский тыл и вяземский ад, лежать на столе с дырками в спине от немецких осколков. Не положено было нам, только начавшим жить, расставаться. Это было неправильно. Это было против всех законов — и человеческих, и божьих, и военных. А даже если и соответствовало им, этим законам, то тогда для меня всё они ничего не значили. И я готов был нарушить все и сразу. Опять.

Коля что-то орал, дёргаясь, мне за спину. Краем глаза я, кажется, заметил спину Серёги Мальцева, за которой волочились чьи-то ноги. Наверное, Коркунову помогли выйти вручную.
— Что с наркозом?
Чарный скривился и прижал окровавленный палец к губам. Видимо, опять слишком громко вышло. Катя, стоявшая напротив, кивнула утвердительно. Раненая загружена, можно приступать. Раненая. Это просто раненая. Просто ещё одна раненая на моём столе. Думать о том, что каждый сантиметр этой кожи знаком и близок мне до боли, было нельзя. Но и не думать — тоже.
— Камфару подкожно. Растворы с той стороны. Работаем.
Шёпотом получилось лучше, никто не вздрагивал. В левые руку и ногу почти синхронно вошли иглы от систем капельниц.

Я заставил себя дышать. Ровно, глубоко, так, как учили ещё в ординатуре перед сложной операцией. Вдох на четыре счёта, задержать дыхание, выдох тоже на четыре счёта. И снова задержать дыхание. Кажется, эта методика называлась «по квадрату». Отвлечённые мысли помогали слабо, та единственная, о том, что я не имел права не успеть, опоздать, уверенно заглушала все остальные. И писк ещё этот проклятый отвлекал. Но руки не дрожали. А запрещать себе думать о чём бы то ни было я научился уже давно. Но только никогда в жизни это не было настолько трудно.
Осколочные ранение в области сердца и селезёнки, проникающие брюшной и плевральной полостей, сразу два. По любым протоколам этого времени — неоперабельные повреждения. Но я не был врачом этого времени. У меня, единственного из всех, был опыт и знания двадцать первого века, и я, как и прежде, был обязан ими воспользоваться. Нет, сейчас, пожалуй, даже больше, чем прежде. Как и знаниями анатомии на уровне, недоступном здесь даже академикам, и опытом малоинвазивной хирургии, который вообще здесь казался колдовством.

Я кивнул бледной Кате.
Работать теперь нужно было быстро и чётко, не тратя больше времени на уточнения по пульсу и давлению. Но в ране пульс чаще всего и так был отлично виден по сосудам, даже по целым.
Осколок в брюшной полости прошёл почти по касательной, задев капсулу селезёнки, но не разорвав её полностью. Кровотечение сохранялось, пусть и вполне умеренное. Наложив зажимы, я лигировал сосуды и частично удалил те ткани, сохранить которые было невозможно. Чистим, задуваем стрептоцидом, шьём. Так, здесь закончили, теперь рана у сердца. У того сердца, которое пережило столько боли, но умело любить, хотя так долго не позволяло себе этого…
Там всё было значительно опаснее: осколок пробил межреберье почти у самого края левой лопатки, остановившись в мягких тканях, в считанных миллиметрах от перикарда. Я оперировал с механической, будто неживой точностью, как роботизированный манипулятор Да Винчи, следя за тем, чтобы не задеть ни сердечной сумки, ни коронарных сосудов.
Горько-солёные капли текли по лбу, маска на скулах давно стала мокрой насквозь. Катя снова и снова промокала мне лицо салфеткой, но чаще пот приходилось просто смаргивать, чтобы не отводить взгляда от операционного поля. Взгляда, в котором больше не было чёрно-белых мух или расфокусирующих полей по краям картинки. Потому что их я тоже не мог себе позволить. Не должен был.
Зажим случайно коснулся осколка, маленького, рваного кусочка фашистского металла, застрявшего в ткани, в такой опасной близости от левого желудочка. Я на долю мгновения остановился, прислушиваясь к себе, к своим пальцам. Сердце Оксаны по-прежнему билось, она дышала, и я обязан был сделать так, чтобы это биение и это дыхание не остановились. Поэтому сам дышать перестал.
Пулёвки нырнули в ладонь сами собой. Так делала Оксана, так она учила всех девчат: инструмент подавать доктору таким образом, чтобы ему не нужно было перехватывать удобнее, тратя бесценные мгновения. У каждого хирурга были свои приёмы и привычки, пусть и похожие, но всё же индивидуальные. Хорошая сестра знала их все. Моя жена была лучшей сестрой. Нет, не была! Она и есть лучшая!
Я подвёл щипцы к осколку и медленно, очень медленно, потянул на себя. Металл поддался. Вышел. Я отбросил его в лоток вместе с инструментом, не глядя. И приступил к восстановлению.

Закончил через два часа. Закончил, наложив последний шов на её спину, залитую йодом и кровью. Йода теперь было больше. Шов был ровный, аккуратный, как и всё прочее, касающееся работы, что я делал прежде. И, глядя на него, я впервые за всё время операции позволил себе вдохнуть полной грудью, до боли, до хрипа.
Когда смог отвести наконец взгляд от шва, наложенного мной на родную спину, свист и визг в голове тише не стал. И на Колю, сидевшего в головах Оксаны, я посмотрел чисто машинально. У него на боку и на щеке тоже были свежие швы. Он аплодировал. И плакал. И Климова, стоявшая рядом с ним, плакала. От неё это было, наверное, вполне ожидаемо. От Покровского и Костаковой, замерших по обе стороны от Маруси — нет.
Николай Сергеевич стоял, прижав руки к груди, и по его щекам текли слёзы. Он не скрывал их и не стеснялся. Тощая Костакова, всегда такая сдержанная на людях, сейчас рыдала, уткнувшись в плечо Маруси.

— Поставьте мне табуретку в её палате. Я буду рядом, — прошептал я, снова глядя на Оксану.
Спину ей накрывали стерильной салфеткой. Светлый локон на шее шевелился в такт ударам сердца. Оно билось, значит, она жила. Значит, жил и я. И даже если чёртов визг в голове не прекратится никогда — не важно. Ничего не важно, ничего не имеет значения, кроме вот этого еле различимого покачивания светло-русых волос на шее Оксаны. Не стальной. Живой. Моей.

Что-то укололо в левую кисть. Рефлекторно отдёрнуть руку не удалось. Опустив глаза, увидел пальцы Серёги Мальцева на своём предплечье, сжавшие его, как тисками. И иглу шприца, и поршень, толкавший что-то жидкое и прозрачное мне в вену между сухожилиями над первыми фалангами среднего и безымянного пальцев.
Мерзкий писк сумасшедшего стоматолога с визжащей бормашиной, сидевшего верхом на трансформаторной будке, был последним, что я запомнил.
Нет, последним была спина жены, покрытая йодными разводами, с белой салфеткой на ней. Она взмывала к небесам. Или это я падал…



Глава 3
Боль потери

Первым вернулся изводящий писк. Накатывая волнами, становясь всё увереннее и звонче, он заполнил сперва всю голову, а потом и весь мир вокруг. Будто сперва прилетел один комар, потом ещё несколько — и вот уже копошащаяся серая стая пеленой облепила брезентовый палаточный полог. Так, что под весом миллионов тонконогих полосатых кровопийц прогнулись, кажется, столбики палатки. На которых держалось всё моё мироздание, изнывавшее от давящего монотонного гула.
Я резко встал. Вернее попробовал резко встать. Тело повело вправо, словно мышцы спины с одной стороны включились в движение позже, чем с другой. В боку резануло. Открыл глаза — и в них резануло тоже.
Каморки с низким тёмным потолком вокруг не было. Была светлая палата, небольшая, на три всего койки. Я лежал у стены. С табуретки рядом со мной поднимался Андрей Ильич Березин.
Товарищ Дед что-то говорил, но за проклятыми комарами с бормашинами я ничего не слышал.
— Что с Оксаной? — выдохнул я. Наверное, опять излишне громко выдохнул.
Он поморщился, подходя ближе, двигаясь как-то слишком уж быстро. На соседней койке шевельнулось одеяло. Березин положил мне руки на плечи, укладывая обратно.
Не знаю, кто, где и чему уж там учил старых чекистов, но мне будто поезд в грудь пришёл — на подушку аж отбросило. Хотя ни резких движений, ни ударов я не замечал. Я вообще ничего не замечал, глядя в блёклые глаза под седыми бровями.
Он сперва приложил палец к губам, дождался, когда я кивну, запоздало поняв, что общение пока стоит ограничить. Потом неожиданно заботливым движением поправил одеяло на мне, и сел рядом, подтянув не глядя ногой табуретку. Звука, с которым колченогая больничная мебель должна была предсказуемо проехаться по крашеным доскам пола, я тоже не слышал.
Андрей Ильич полез за пазуху, под накинутый халат, и вытянул из внутреннего кармана пиджака маленькую, меньше ладони, записную книжечку с огрызком простого карандаша. Покосился на меня, закинул ногу на ногу и прямо на коленке начал что-то строчить.
Я водил глазами по палате. Судя по свету — день, и давно день. Хмурый, пасмурный, но не сумерки точно. В том, что он хмурый — сомнений не было. На мне лежало серое больничное одеяло в пододеяльнике с чёрным штампом, пахшее сыростью и хлоркой. Ими же пахли, кажется, стены и пол в палате.
На соседней койке лежал раненый с наглухо перевязанной головой. Из-под одеяла торчала большая ступня в йодных пятнах. Выше над ней и над коленом, угадывалась конструкция аппарата Илизарова.
На койке у противоположной стены сидел ещё один хмурый раненый, у него аппарат был на правой руке, покрытый холщовым чехлом, от чего фигура его казалась странной, несимметричной — один бицепс значительно больше другого, в рукаве обычной полосатой больничной пижамы. На лбу бритой головы — глубокие складки, такие же, но вертикальные — между бровями. И внимательные серые глаза под ними.

«Оксана рядом, дышит, живая. Тебя прооперировали, вынули три осколка. Как себя чувствуешь?» — какой красивый, однако, почерк у Березина. Но даже его было трудно читать, потому что буквы после слова «живая» взялись расплываться и плясать, как и пол с потолком палаты. Я закрыл глаза и попробовал ещё раз научиться дышать. Почти получилось.
— Кто с ней? — судя по тому, что лицо Деда не дёрнулось страдальчески, шёпот удался уже лучше.
«Белова постоянно, Ильина и Покровский заходят каждые полчаса. Как себя чувствуешь?» — последний вопрос был ненавязчиво подчёркнут двумя идеально ровными полосками, как сказуемое. Вероятно, он был важен для него. Но не для меня. Правда, испытывать терпение старого волкодава вряд ли стоило.
— Чувствую себя хорошо. Могу работать. Где Коля?
По лицу Березина в ходе моего ответа прошли три волны эмоций. Первая — явное облегчение. Вторая — что-то, похожее на скептическое сомнение доброго дедушки, которому голозадый внучек говорит: «Дай мне, деда, твою саблю, я пойду и всех врагов заборю!». Третья — боль, от которой он снова сморщился, хотя я, кажется, шептал, а не орал.
Он забрал из моих рук записную книжку. Я смотрел на свои пальцы, радуясь тому, что они по-прежнему не дрожали. Не замечая того, как заострились углы нижней челюсти и подбородок товарища Деда. И как карандаш в его руке дважды начинал и дважды прерывал движение к чистому листу.
«Лиду убило».
На этот раз буквы были будто другой рукой написаны. Такой же чистой, но не такой твёрдой. Но мне вдруг стало совсем не важно, кто и какие буквы писал. Перед глазами стоял, а точнее сидел, в головах только что прооперированной мной Оксаны Коля, наш санитарный казак. Со свежезашитыми щекой и боком. Плачущий. Несколько минут назад овдовевший…

Бомба, разворотившая правое крыло дома номер сто шестнадцать по Интернациональной улице, была не единственной, упавшей на Тамбов. Этот налёт был самым массированным за всё время. Пострадали заводы и склады, был частично разрушен вокзал и подъездные пути. Погибло много людей, стариков, женщин, детей. Беременных…
Березин знал их, наверное, поимённо, единственный или один из нескольких во всём городе. Остальные знали только тех, кто был близок и дорог — дедушек, бабушек, жён, сестёр, детей. Я в прошлый раз запомнил многих: старуху, чью ногу притащила следом её ошалевшая дочь, Таню Сухорукову, Серёжу, гордо носившего теперь прозвище «Хват», уже почти научившегося писать, удерживая карандаш двумя железными «пальцами», которые приделал ему доктор Николин.
Теперь я помнил ещё и Лиду Чарную, медицинскую сестру, которую мы с Тимофеевым и покойными Саней и Палычем, Митрохиным и Костыревым, отбили под Перегоновкой у фашистов. Вместе с моей Оксаной. Которая лежала сейчас где-то рядом, борясь за жизнь. Только, кажется, впервые за последние дни и недели, находясь рядом, я думал не о ней.
— Его нельзя сейчас отпускать на фронт, — мне показалось, что удалось сказать шёпотом.
Березин толкнул в плечо. Я открыл глаза и увидел, как он раздражённо качает головой. Значит, только показалось. А ещё показалось, что морщины на лице командарма Ершакова стали значительно глубже. Он что-то говорил в прижатую к уху чёрную телефонную трубку, временами морщась. Наверное, от того, что хотел привычно дублировать команды отрывистыми рублеными жестами правой руки. Которая сейчас для резких движений точно не годилась.
«Разберутся. Спать сам можешь, или укол нужен?» — значилось на очередном листочке записной книжки. И почерк снова прыгал.
Проваливаться в медикаментозный сон, особенно зная об убойности здешних успокоительных, не хотелось никак. В том, что заснуть получится самому, не было никакой уверенности. Перед глазами была клевавшая носом Лида за нашим столом. Которого больше не было. Как и её.
— Бумагу и карандаш дайте, пожалуйста, — изо всех сил стараясь ограничить количество выдыхаемого воздуха, проходившего сквозь передавленное горло, попросил я.
Березин хмуро кивнул и поднялся, перебросившись, кажется, парой фраз с сероглазым командармом, который уже положил трубку на рычаги и смотрел на меня непонятно. Но, кажется, точно без приязни. Мне было всё равно.
Бумагу и карандаши принесла бледная и заплаканная Света Костакова. Оставила на табуретке у койки, послушала пульс, померяла давление и вышла. Хотелось бы сказать, что бесшумно, но шумов вокруг меня и так не было никаких. Все их заглушал проклятый писк и гул в голове. Ставший как-то внезапно горьким и заунывным.

Лучший способ отвлечься от чего бы то ни было — горя, радости, тревоги, печали — это работа. Раньше, по крайней мере, всегда было именно так. Правда, раньше вокруг никогда не было сорок первого года, эвакуационного госпиталя и фашистских бомбардировок. Не гибли друзья. Вернее, гибли, но не так и не такие. Не умирала на руках и под ножом жена. Но других способов у меня всё равно не было. Поэтому я поднял так высоко, как только смог, тощую подушку на спинку койки, скрутил и подложил туда же одеяло, поднял табуретку и попытался пристроить её на животе и ногах, чтобы получилось подобие столика. У меня был такой в прошлом, то есть в будущем, на него можно было ставить ноутбук и работать или смотреть кино прямо лёжа. Здесь такие номера не проходили — советская мебель, а больничная в особенности, будто целенаправленно исключала саму мысль о комфорте и удобстве. Многофункциональными устройствами тут были, наверное, только товарищи с улицы Энгельса, всё остальное — сугубо утилитарное. Табурет — для того, чтобы сидеть. Если составить в ряд у стены несколько и накрыть шинелью — можно сделать детскую кровать. Но точно не журнальный столик.
Неудобная мебель вдруг взмыла надо мной, пока я в очередной раз пытался пристроить её так, чтобы удобно было не только ей. На живот лёг командирский планшет. Я поднял глаза. Товарищ командарм ставил здоровой рукой табуретку на место возле койки.
— Спасибо, Филипп Афанасьевич, — сказал я.
Он только поморщился и отмахнулся. И что-то сказал, но я не понял. Хотя, судя по тому, как дёрнулась пятка на соседней койке, говорил он не мне.

Лист лёг на жёсткую кожу планшета, будто прилипнув к ней. Удобно. Карандаш замер в руке. С чего бы начать? В своём времени я бы начал с того, что стал чертить на полях узоры, кружки и стрелы, как та метель у Пастернака. С которым дружили семьями покойные родители моей жены… Так, сейчас не об этом! Кружки и стрелы, а ещё сложные узоры из запятых и ломаных линий как-то помогали собраться с мыслями. Кто-то цветочки рисовал, кто-то — кубики. Мелкая моторика вообще показана, особенно при черепно-мозговых травмах и нервных расстройствах. Вот только, во-первых, не было никакой уверенности в том, что она поможет. А во-вторых, было стойкое убеждение, что из этих кружков и стрелочек специалисты-чекисты смогут узнать чего-нибудь лишнее. Или не смогут, но потратят на это время, которое могли бы уделить чему-то более полезному и важному. Поэтому карандаш стоял, уткнувшись серым носом в одну точку. А я думал.
К этому как-то располагало то, что в палате со мной были замкомфронта и командарм. В иных обстоятельствах я бы, по заветам доктора Преображенского, молчал и слушал. В моих — ничего, кроме заунывного гула, слышно не было. Оставалось молчать. В этом я был, без преувеличения, большим специалистом ещё с детства. Мама рассказывала, что и говорить-то начал не то в три года, не то даже позже, но зато сразу законченными предложениями, по-взрослому, без «мама», «баба», «ам».
Меня поместили в палату, которая наверняка охранялась лучше, чем любое другое место не только в «четырёхсотом», но и в Тамбове вообще. Значит, пользу и интерес для органов я по-прежнему представлял. Оксана была рядом, значит, переживать за то, что на неё кто-то нападёт или даже что-то упадёт, не было нужды. У этих людей такие номера не проходили. Придумать что-нибудь, чем можно было бы уговорить, или, в моём случае, письменно убедить сержанта Чарного отказаться от срочного отбытия на передовую, я не мог. Сам бы я на его месте точно сел в эшелон и поехал на запад. Или пошёл пешком, днями и ночами меся сапогами ледяную ноябрьскую грязь. Для того, чтобы добраться до противника, и стрелять, резать, рвать руками и зубами. И умереть, разумеется. Потому что в жизни смысла бы не видел. Дело партии и товарища Сталина — это, конечно, аргумент, как и Родина. Но для того, чтобы воспринимать такие аргументы, нужно обладать критическим мышлением. Или хотя бы каким-то вообще. Я помнил, как оперировал Оксану, на одних рефлексах, на чуйке и мышечной памяти. И отголосках памяти обычной, где прочно сидели намертво вбитые советской медицинской школой знания. У меня была цель — чтобы она выжила. У Коли такой цели больше не было, как и, наверное, способности мыслить здраво. Если бы вчера случилось непоправимое — я бы точно не смог. Поэтому и сейчас мыслей о том, как помочь ему, не было ни единой. Оставалось только надеяться на то, что более ответственные старшие товарищи и впрямь «разберутся». Кто, если не они?
Так, что мы знаем о ноябре 1941 года? Кроме Вязьмы, блокады Ленинграда и окружения Москвы? Ничего как-то на ум не приходило, будто мысли распугивал проклятый визг прямо за лобной костью. Пойдём от простого. Какие проблемы могут быть у отступавших войск? С грибком и «окопной стопой» понятно, всё, что помнил, я уже изложил и отправил. И уже неделю назад с эшелоном, что пришёл забирать в глубокий тыл раненых на излечение, пришли ящики с алюмокалиевыми квасцами. Значит, это уже работало. Что ещё?
Старые книги, читанные в юности, подсказали ответ. В тех, что читал в детстве, такого не было — там были героические красноармейцы и командиры, пионеры-герои, комсомольцы и комсомолки, сражавшиеся с фашистами. Их главными противниками были гитлеровцы, полицаи и голод. В других книгах, для старших, про другие войны, и противники были другими. Да и свой опыт тоже давал подсказки. Война — не всегда, далеко не всегда героические подвиги, марши, парады и знамёна. Но всегда — вши и дизентерия. А тут, кажется, ещё и холера была…
Докладные вышли развёрнутыми и подробными. В запале даже набросал вошь и чесоточного клеща. Здесь с ними боролись, прожаривая бельё и обмундирование, от чего оно быстрее изнашивалось, мазались керосином, от которого потом появлялся дерматит, или просто мылись с мылом. Помогало оно слабо, а вот чисто вымытые руки и лицо на морозе быстро покрывались кровавыми трещинами. В моём времени знали способы и получше.
Смесь серы с минеральными маслами, да даже с обычным подсолнечным, работала куда эффективнее. Мази, кремы или пасты наносились на швы белья, на запястья, лодыжки и волосистую часть головы. Масляная плёнка закупоривала дыхальца вредных насекомых почти на полсуток, а ещё помогала справляться с морозом, снижая риск появления фурункулов. Смывалось всё это раствором глины или золы с водой, экономя мыло, которого никогда не хватало.
Кишечные инфекции тут лечили, а вернее боролись с сильнейшим обезвоживанием, вызванным ими, вливая подкожно или внутривенно физраствор. Сделать это с соблюдением стерильности удавалось не всегда, и любой укол мог не спасти, а убить. Просто водой поить больных было без толку — она проходила сквозь организм, почти не всасываясь. А про натрий-глюкозный котранспорт в кишечнике известно стало гораздо позже. Но я-то помнил соотношение глюкозы, соли и воды, которое работало. На литр простой кипячёной воды — чайная ложка обычной соли и восемь чайных ложек сахару. Если дефицитный, как и многое другое здесь, сахар не доступен — мёд, крахмал, патока или тёртые сухари, которые амилаза расщепит до нужной глюкозы. Эффект похуже, чем с сахаром, но гораздо лучше, чем просто полоскать кишки водой, вымывая последние соли. Вспомнилось и правило выпаивания малыми порциями — по чайной ложке каждые двадцать минут. Такую дозировку мог принять организм, измученный изнуряющими рвотой и поносом. Да, это не аппарат остеосинтеза, конечно. Но даже эти простые для моего времени, но неизвестные здесь правила могли спасти тысячи, десятки тысяч жизней. Причём не только среди бойцов, но и среди мирного населения — дизентерия и вши не делили людей на штатских и военных, мёрли все одинаково. А теперь, выходит, получали шанс, даже два шанса. А уж если вспомнить, сколько народу сгорело от сыпного тифа в годы войны…

Березин заглянул в палату осторожно, едва ли не воровато.
— Заходи, Андрей Ильич, не робей. Спит он, — негромко сказал Ершаков.
— Давно ли? — уточнил, проходя к нему ближе, товарищ Дед.
— Минут пятнадцать как. Тощая эта приходила, компоту нам принесла. Его стакан отдельно стоял на подносе. Непростой, наверное, стакан был?
— Вас, генералов, не проведёшь, — невесело хмыкнул Березин. — Непростой. Доктора говорят: при контузии покой положен и постельный режим, и полное отдохновение для мозга. Да где ж его взять-то…
— Мозга-то? — усмехнулся командарм.
— Мозгов-то, Филипп Афанасьевич, у этого — хоть торгуй, — вздохнул чекист. — Да только кроме везения ещё и бе́ды валятся на него, да густо так. Молодой, вроде, парень, а глаза — как у меня. И друзей за несколько недель потерял без счёта.
— Если б без счёта, — неожиданно вздохнул генерал.
— Это да… Они, доктора-то, говорят, тех, кого вытянули, забывают сразу. Вроде как спас — и дело к стороне, работа такая. А вот тех, кого спасти не смогли, помнят всегда.
— А мне один говорил, что у каждого хорошего врача за спиной кладбище. И чем старше и лучше доктор — тем оно больше. А у военных-то врачей — и вовсе особый счёт, — он потёр ладонью лицо.
— Слыхал и такое, — согласился Березин. — Но ты же сам понимаешь, почему он тут у вас лежит.
— Понимаю. Не только потому, что не будь этого твоего Николина, ни меня, ни Фёдора Яковлевича бы тут не было.
— Ага. На чьём-нибудь персональном кладбище лежали бы. Или на разных — он на нашем, ты на немецком, — звякнул металл в голосе Деда.
— Может, и так, — неожиданно покладисто согласился командарм с майором госбезопасности. — Но мы, вроде как, всё сделали, что ты просил. Губермана того вытащили. Бумаги нужные подготовили.
— За это — спасибо, Филипп Афанасьевич, — помолчав, кивнул он. Встал и дошёл до койки сипло дышавшего во сне Николина. Забрал с табуретки исписанные листы. — Фу ты, пакость какая…
— Чего там? — охнул, неловко пошевелившись, Ершаков.
— Глянь-ка, вшу изобразил. И ещё дрянь какую-то с лапами. Натурально-то как. Ого… — вчитался в строки Дед.
— Интересно? — командарм не стал заглядывать в листы, которые чекист ему не показывал. Не имел такой привычки.
— Про квасцы помнишь, говорил тебе? Способ, как за гроши обезножевших в строй вернуть? — не отрываясь от бумаги, проговорил Березин.
— Помню. Тут, говорят, и дальше дело пошло, не только стёртые да намозоленные ноги лечат, но и оторванные начисто, — покосился на него сероглазый.
— Лечат, ага. Липовые отращивают, как в той сказке про медведя. В Москве чертежи его изучали, диву давались. Простое ведь, говорят, решение-то, элегантное, на поверхности, но никому и в голову не пришло. Кроме него вон. Вторая контузия за два месяца…
— Да уж, хорошего мало… А чего ж не забрали его? — неуловимо насторожился командарм.
— В Москве-то нынче, сам знаешь… — потёр красные глаза Березин.
— Знаю, — поморщился тот.
— Да тут ещё… Бумаги вчера пришли. Ему их передали мои, да не знаю, успел ли ознакомиться. Про лекарство я говорил тебе, помнишь?
— Название только не запомнил, — кивнул Ершаков.
— Пенициллин. Плесень какая-то хитрая. С неё выходит порошок, какой любую заразу бьёт. Американцы и англичане рецепт знают, но не дают. Слышал, диких денег требуют, даже не за сам рецепт, а только за то лекарство. Да золотом, союзнички, мать-то их, — скривился зло он.
— Ну так кому война, а кому мать родна, — понимая, что это не вся история, ещё сильнее напрягся сероглазый.
— Не то слово… Получилось в институте у наших сделать то снадобье из плесени. По той самой бумажке, которую не пойми кто отсюда, с Тамбова, аж в институт имени Горького направил, — негромко проговорил Дед.
— И?..
— Краткое описание, процесс, этапы, формулы прислала сама Ермольева. Зачем — не знаю. Но я, когда в прошлый раз то письмо ему показывал, почуял что-то. Не могу объяснить, — развёл руками Березин.
— И не надо. Я в химии-то не шибко силён, — покачал головой командарм. Намекая точно не на химию.
— Ну вот предчувствие у меня такое, что и это новое лекарство как-то с Николиным связано. Хотел проверить. Не успел…
— Ну так проснётся — успеешь, — не понял Ершаков.
— Дай-то бог, — вздохнул Дед. А сероглазый вскинул посечённые брови.
— Не понял я тебя, Андрей Ильич.
— Две батареи противовоздушной обороны давеча с запада развернули. Дополнительно. Он же, Ваня, и попросил. Как чувствовал… — посмотрел на спавшего Николина старый чекист. С болью в глазах. — Нету больше тех батарей, товарищ командарм. Диверсии. Пусто теперь с запада. Мои сейчас последние «Максимы» стягивают отовсюду, докуда дотянуться могут. Выручай!
— Тебе пушки нужны? А точно ли? — сощурились серые глаза.
— Сам посмотри, — вздохнул Березин и достал из своего дурацкого штатского портфельчика обгорелый лист. Полётной карты. Немецкой.
— И чего? — нахмурившись, изучал карту командарм.
— Кружочек видишь красненький? Сто шестнадцатый дом по Интернациональной улице, — в голосе Деда была боль сильнее, чем во взгляде.
— И чего? — жёстче и требовательнее уточнил-потребовал генерал.
— Его это дом. Его, Вани Николина. Был…

От автора: 
Я перехватил посох Грозного и спас царевича. Теперь я в теле опричника. Никаких роялей. Только ветеринария и кулаки, дабы переписать историю! https://author.today/reader/559426/5296313



Глава 4
Кому закрыто небо

Одеяло на соседней койке зашевелилось, и из белого шара на подушке раздалось мычание. Непонятное с лексической точки зрения, но вполне ясное с эмоциональной. От военных начальников, начиная с определённого звания и должности, эмоции транслировались только две: призыв к подвигу и героизму, к которым в мирное время приравнивались покраска деревьев и приведение в порядок территорий воинских частей, или глубокая благодарность и признательность партии, государю императору или Господу за всё. Лежавший под одеялом, судя по мычанию, умудрился как-то соединить обе эмоции вместе.
— Да что ж за крест-то такой мне, то с глухими, то с немыми, — вроде бы себе под нос пробормотал Андрей Ильич, подхватываясь и подходя в поле зрения забинтованной головы. Судя по тому, как хрюкнул Ершаков, себе под нос у Деда не получилось.
— Товарищ Костенко, докладывает майор госбезопасности Березин! — вытянувшись вполне по-молодому, начал он. — В результате авианалёта на Елецком направлении вами были получены тяжелейшие травмы. Силами лечсостава «четырёхсотого» сортировочно-эвакуационного госпиталя города Тамбова удалось сохранить вам жизнь. Врачи уверены в благополучном исходе. Нижняя и верхняя челюсти у вас в шинах, открывать рот пока нельзя.
В мычании из-под бинтов послышалась ярость. Слов понять по-прежнему было нельзя, но почему-то казалось, что новых там не было ни единого, сплошь знакомые — явно не о поэзии или изобразительном искусстве пытался говорить генерал.
Из-под одеяла показалась правая рука, крупная, с белыми сабельными шрамами на кисти и пальцах, частью сросшихся криво. Три пальца сложились щепотью, будто заместитель командующего Юго-Западным фронтом собирался перекрестить товарища майора. Хотя он, с его боевым опытом в кавалерии, крестил больше шашкой, и многих — напоследок.
Андрей Ильич поднял с табуретки Николина карандаш и обошёл ложе генерала-лейтенанта. Хотя тут все были в больничном, без званий и знаков различия, он по долгу службы знал всех и всё.
Большие пальцы со второго раза ухватили огрызок карандаша, который почти потерялся в них. На подложенном под руку планшете, на листе бумаги появились буквы: «ПРИ…».
— Фёдор Яковлевич, время дорого, — перебил бесстрашный дед генерала-лейтенанта. Молчавшего, впрочем, а теперь запыхтевшего там, в белом клубке с жёлтыми пятнами йода. — Вы пишете первые буквы, я проговариваю вслух. Если верно — поднимаете большой палец, если нет — указательный.
Пыхтение в бинтах стихло. На бумаге появилось: «Ка…».
— Капитан, — напряжённо перевёл-дополнил Березин.
Большой палец на левой руке, на которой был аппарат, но выше локтя, показал, что госбезопасность угадала слово по двум буквам.
«Пе…» — вывел карандаш.
— Пригласить вашего адъютанта, капитана Василия Ивановича Петровича? — да, в части догадок и разгадок с НКВД соревноваться было глупо. И большой палец генерала-лейтенанта аж подпрыгнул над койкой. И в бинтах снова раздался стон-рычание. Больно было, наверное.
Березин поднялся и выглянул за дверь:
— Серёжа, капитана Петровича сюда. Товарищ Костенко требует. Одного, — едва слышно донеслось оттуда.

Капитан влетел, едва не своротив дверной косяк загипсованной рукой, но даже не заметил этого, вытянувшись перед койкой генерала:
— Товарищ генерал-лейтенант, капитан… — начал было он, но Березин, удивляя, наверное, даже себя, отмахнулся.
— Тише, товарищ Петрович, тише. Это госпиталь, тут раненые, не нужно шуметь. Присядьте.
Вероятно, о том, кто сидел в палате, которую охраняло аж два отделения дзержинцев, генеральский адъютант знал. Может, тот же Мальцев по дороге просветил. Он осторожно уселся рядом с пожилым штатским, говорившим так, что не хотелось ни спорить, ни перебивать. Тем более, палец товарища Костенко команду «Присядьте» продублировал. Кажется.
— Пока Фёдор Яковлевич не может говорить из-за ранения. Но у нас ситуация безотлагательная. Полагаю, он вызвал вас, чтобы подготовить приказ.
Капитан неловко, одной здоровой рукой, выдернул из-за спины планшет, зажал между колен и открыл. А потом вытянул оттуда желтовато-серый лист бумаги.
— Я должен передать бланк оперативного приказа товарищу майору? — уточнил он у белой головы замкомфронта.
Над койкой поднялся большой палец.
— Пишу, товарищ Костенко, — Березин сел так, чтобы лучше видеть то, что выводил генеральский карандаш, которого было не разглядеть в огромной лапе. На коленях у чекиста появился тот вытертый добела портфельчик, а в руке — авторучка. Сам он в это время внимательно изучал лист, положенный на портфель.
Бланк приказа по фронту, оформленный строго по формуляру. Номер, пометка через дробь: оп, «оперативный». Внизу стояла подпись и расшифровка: начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Бодин П. И.
По дрогнувшей брови товарища Деда вряд ли можно было понять что-то конкретное. И такое условное нарушение дисциплины при работе с документами могло, наверное, вызвать у него раздражение и желание сообщить об этом куда и кому следует. А может, он узнал подпись Павла Ивановича, с которым был знаком с Туркестана, с той заварухи в Восточной Бухаре, когда Бодин ещё тоже не был генерал-лейтенантом.
Но думать об этом было некому. Ершаков, усевшись на своей койке, смотрел за происходящим, щуря серые глаза. Капитан перестал, кажется, дышать.
«Нача…» — вывел карандаш.
— Начальнику гарнизона города Тамбова Вальцу Ю. В., — вопросительная интонация в голосе Березина появилась только в самом конце. Большой палец подтвердил.
«В свя…»
— В связи с потерей двух зенитных батарей в результате вражеской диверсии и ожидаемым авианалётом на город, приказываю, — как Дед умудрялся говорить новое предложение, продолжая писать предыдущее, было непонятно. Командарм кашлянул, кажется, с восхищением. Большой палец замкомфронта не опускался.
— Пункт один: немедленно привести в боевую готовность все имеющиеся в городе средства противовоздушной обороны, — чекист не стал дожидаться каракулей на листе под рукой Костенко. Только на большой палец покосился. Тот не дрогнул.
— Пункт два: в кратчайший срок изыскать возможность для восполнения потерянных орудий. Основным источником считаю 733-й зенитно-артиллерийский полк, дислоцированный в области. В случае невозможности оперативного получения орудий от них, немедленно запросить из резерва командования зоны ПВО Орловского военного округа.
Ершаков только крякнул. Адъютант таращил глаза на перо авторучки, что летало над листом, выводя идеально ровные строки, и по форме, и по содержанию.
— Пункт три: Для координации всех сил и привлечения ресурсов города, включая мобилизацию населения и техники, вопрос о незамедлительном усилении ПВО поставить перед Тамбовским городским комитетом обороны под председательством первого секретаря обкома ВКП(б) Н. А. Логинова. И ниже: О принятых мерах и ходе выполнения приказа доложить мне незамедлительно.
Правая рука Костенко отшвырнула карандаш ввиду его совершенной бесполезности. Оба больших пальца теперь подтверждали полную правильность текста приказа.
— Вашу подпись, Фёдор Яковлевич, — прозвучало это от Деда как-то привычно, больше похоже на требование, чем на просьбу, но внимания никто не обратил.
Генерал-лейтенант нащупал авторучку, Березин подвёл его ладонь к нужному месту. И рядом с расшифровкой «Заместитель командующего войсками Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко» появился автограф. И дата.
— Разрешите доставить приказ Юрию Владимировичу незамедлительно? — пробегая глазами по строчкам, им же самим написанными, спросил Березин.
Из бинтов что-то промычали отрывисто.
— Есть — выполнять! Служу Советскому Союзу! — ответил, поднявшись и выпрямившись, майор госбезопасности генералу-лейтенанту.
— Василий Иванович, благодарю за содействие, вы свободны, — перевёл он взгляд на адъютанта. Тот кивнул и выскочил за дверь, на этот раз вынося гипс бережно, впереди себя. Видимо, приложился всё-таки, забегая, но виду так и не подал. — Филипп Афанасьевич, после договорим. Пора мне.
Сероглазый кивнул и тоже показал товарищу Деду большой палец.
— Спи, Ваня, набирайся сил. Глядишь, и не придётся вас всех по вокзалам да по подвалам-то таскать, от бомб прятать, — негромко добавил старый чекист, глядя на Николина. Который продолжал лежать на крайней правой от входа койке. Сипло дыша. Иногда вздрагивая всем телом и морщась. Не просыпаясь. Или, скорее, не приходя в сознание.

Я очнулся среди ночи. Во рту было сухо и погано, язык шаркал по нёбу, как будто вместо него был обломок кирпича. Повернулся, замычав от неожиданной боли в правом боку, в трёх местах. Пальцы нащупали бинты. Память догнала позже.
Взрыв. Бомбардировка Тамбова, накрыло самый центр города. Не спасла противовоздушная оборона. Наверное, много народу погибло. Но мне надо было вставать и заниматься теми, другими. Теми, кто выжил тогда и жил сейчас, кому можно и нужно было помочь. Живым. И начать стоило с неё.
На койке у противоположной стены зашевелилось одеяло. Чиркнула спичка, осветив неожиданно середину лежавшей фигуры. Ну да, если держать коробок на вытянутой руке, которая к тому же не сгибалась в аппарате, иначе и не зажечь. Огонёк полетел выше, заплясало пламя спиртовки. Оно осветило лицо сероглазого командарма, изрезанное глубокими, контрастными в таком освещении морщинами. Он открывал рот. Наверное, говорил что-то. Это хорошо, говорить может, подвижность в норме. Я только кивнул, свешивая ноги на холодный пол, крашеный скучной красно-коричневой масляной краской. Мороз пошёл по ступням, голеням и икрам, будто помогая проснуться. Да, компотик, что принесла Костакова, точно был «заряженным», не зря мне глаза её подозрительными показались. Интересно, сегодня ещё сегодня, или уже завтра? Или послезавтра? Никогда не любил вот так отрубаться среди дня — потом ходишь, как дурак, не понимая, что вокруг, в каком ты времени? Сейчас было проще. Вокруг был госпиталь, за ним — Тамбов, сорок первый год, и кругом война. Великая война, которая уже подарила мне две контузии и жену. Но её едва не отняла.
Пить хотелось нещадно, но прикладываться к стакану, своему или тому, что стоял у изголовья большого генерала с забинтованной головой, я не стал. Так вообще никогда в коридор не выйдешь.
Главное — не забыть: говорить мне нельзя. Особенно в коридоре. Не с моим «музыкальным» слухом нынче голосовые упражнения. Образ стоматолога, оказавшегося почему-то с мордой комара из детской книжки Чуковского, где тот был в красном гусарском кивере, подвитых усах, четырёх сапогах и с палашом, пришедший во сне, был очень ярким. От этого гула, да под такой «компот», наверное, ещё и не то могло присниться. Но приснился, почему-то, адаптированный диафильм, виденный когда-то в раннем детстве, где в роли Мухи была Оксана, в ролях её гостей — персонал «четырёхсотого», а в роли Паука-злодея, почему-то Березин. В памяти, прямо во сне, всплыло то детское негодование — вот почему ног и у паука, и у комарика, по четыре, а рук у спасителя с фонариком — только две? У Паука на том слайде, где он руки-ноги крутил Мухе, точно было четыре. Но разгадывать сны разума, рождавшие и откапывающие в недрах памятей таких чудовищ, было некогда.
На выходе из палаты меня предсказуемо остановил конвой. Два бойца стояли в свете тусклой лампочки, что свисала с потолка на витом шнуре, ещё двое угадывались дальше. И из дверей, что вели на лестницу, кто-то выглядывал. Они что-то говорили, делая строгие лица. Наверняка, страшным специальным шёпотом, которого бы не испугался только конченный дурак. Или глухой. Я, наверное, по обоим критериям подходил, поэтому только кивнул и пошёл мимо них в соседнюю палату, шлёпая босыми ногами по крашеному полу. Вспоминая о том, что тапочек в квартиру мы купить так и не успели…

У дверей стояла табуретка. На ней сидел, прислонясь прямой спиной к стене, санитарный казак Коля Чарный. Мой друг.
Я шёл, не отрывая на всякий случай левой ладони от стены коридора. Нет, определённо не стоило увлекаться тут ни обезболом, ни успокоительным. И не помешало бы узнать, чем меня так загрузила Костакова. Полутёмный коридор норовил то в узел завязаться, то пол с потолком местами поменять. Вестибулярный аппарат гудел, наверное, от напряжения, но за общим гулом в голове слышно его не было. Я потянул носом. Коля открыл глаза. Руки у него были сложены на животе. В правой я заметил рукоятку ножа. А вот глаза у сержанта были очень плохими. И запах перегара, лютый, сногсшибательный, подтверждал: этот оловянный блеск был не просто так. Коля был вусмерть пьян. Но, как это бывало с людьми, особенно военными, пережившими сильнейший стресс, ни по движениям, ни по походке понять этого было невозможно.
Я остановился. Мотнул головой в сторону двери.
Он медленно кивнул и положил сложенные ладони под щёку.
«Как она?» — «Нормально, спит».
Я качнул головой чуть вверх и поднял левую бровь.
Он ссутулился, опустив плечи, глубоко вздохнул, едва не снеся меня с ног выхлопом. А потом поднял правую руку и ткнул левой в безымянный палец. С тонким колечком.
«А ты чего тут?» — «А куда мне ещё?.. Раньше-то свою так же стерёг, помнишь?».

Шагнув ближе, я прижал его к себе. Чувствуя, как ходуном ходят его плечи, как стучат зубы, как прыгает подбородок на моём плече. Как отходят в тень Мальцевские, поняв, что тут меня защищать не от кого. Мы простояли так некоторое время, а потом просто опустились на пол под дверью.
Он дёрнул головой, тыча пальцем в рукоять ножа, который как-то неуловимо перекочевал в ножны на ремне.
Я пожал плечами, качнул головой назад, в сторону двери, и развёл чуть руки.
«Я на фронт поеду! Резать буду их!» — «Сам смотри. Тут тоже дел по горло, и враг рядом. Куда они все без тебя?».
Коля сжал кулак и поднёс мне его под самый нос. Я отвёл его в сторону, снова чуть вскидывая голову. Понимая, что показывал он не кулак, а всё то же кольцо на пальце.
«Я обязан за них отомстить, понимаешь⁈» — «Понимаю. Но их не вернуть. А ты это понимаешь?».

Наверное, со стороны наш немой диалог выглядел странно и страшно. Но это была война, и это был военный госпиталь, тут очень многое так выглядело. Безногие и безрукие мальчишки-красноармейцы, старухи с оторванными ногами, дети с выбитыми глазами… Моя работа была здесь. Коля мне бы очень помог, реши он остаться. Но удерживать его я не мог и не собирался. Потому что сам понимал его боль и ужас лучше многих. И боялся представить себя на его месте. Внезапно поняв, что вот только сейчас начал чувствовать весь кошмар этой Великой войны. Когда не цифры пугают, не какие-то гипотетические «двадцать миллионов погибших», а вот это тяжкое, давящее и рвущее душу чувство бессилия. Когда ты понимаешь, что сделать уже ничего нельзя. И остаётся только вспоминать. Степана Марковича Горбатюка, Павла Ивановича Привалова, Мирона Васильевича Краско, Саню Митрохина, Ивана Палыча Костырева, Стёпку-сапёра — хороших людей и отличных бойцов. Петра Семёновича Загорского, Пал Палыча Сироткина, Василия Ивановича Петрова и Рахима — врачей и санитаров, тоже хороших людей. Свету Горелик. Лизу Чибирёву. А теперь вот и Лиду Чарную. Тех, кого вообще не должно было быть ни на этой войне, ни на какой другой. Тех, что должен был танцевать в горсаду, целоваться под липами, бегать в кино, продолжать жить. Тех, кого больше не было.
И моего деда, который никогда не рассказывал об этой войне, я теперь тоже понимал отлично.
Мы сидели в Колей в обнимку. Молча. Он дышал уже ровнее, если смотреть за тем, как поднималась пуговка на кармане гимнастёрки. Звуков я всё равно не слышал.
Поднимаясь, протянул ему руку и кивнул на дверь, до сих пор закрытую. Он поднялся, глянул на неё и кивнул в ответ, не удержав скорбной гримасы. И, кажется, сглотнул, садясь обратно на свою табуретку.
«Вставай давай, нечего тут под дверью сидеть. Пойду я, проведаю?».
«Иди. Береги её. Ох, и повезло же вам…»
Наверное, эти немые фразы можно было переводить и как-то по-другому. Я не стал. Мне казалось, что они с первого раза понимались нами обоими правильно, единственно возможно.
И в том, что нам невероятно повезло, я был уверен куда больше, чем Коля…



Глава 5
Мысли в тишине

В палате тускло горела одна керосинка, рядом с которой сидела незнакомая мне санитарка. Она вскинула глаза и едва не вскочила, заметив меня. Я покачал левой ладонью, а правый указательный палец приложил к губам. Та понятливо кивнула. Перед ней лежали истории, она заполняла их. Значит, не санитарка, сестра, наверное.
Стараясь не шлёпать босыми ногами, ориентируясь, понятное дело, не на слух, а на ощущения от кожи ступней, подошёл ближе, присмотрелся. Она замерла. Получилось удачно, да сразу дважды: и бумаги Оксанины лежали на виду, и часики маленькие, на браслетике, были на левой руке сестры — время узнал, без пятнадцати четыре часа утра. У нормальных людей самый крепкий сон. У раненых тем более.
Пробежал строки истории, мельком, по диагонали, отметив, что лечащим и оперирующим указали Покровского. Рукой Николая Сергеевича было написано, что было извлечено два осколка, один из брюшной полости, второй из области средостения. Комиссия, любая комиссия, вряд ли приняла бы подобное описание проделанной работы, но мне было не до подробностей, и интересовали больше отметки о давлении и температуре. Судя по ним, из комы она вышла через некоторое время после операции, а возможное воспаление так и не началось. Остро захотелось обнять и расцеловать замершую сусликом рядом сестру. Чудом совладал с собой. Поднял с тумбочки карандаш, исправив последние назначения. Теми дозировками, что были там, только слонов лечить, или доводить до гепатита, сажая печень. Коллеги явно очень переживали за товарища Николину, перестраховываясь. Я, пожалуй, на их месте тоже волновался бы — еле спасли, железку из самого сердца вынули, когда счёт на секунды шёл, да положили в палату, рядом с которой вторая, совсем уж страшная, и вокруг вьются коршунами чекисты…
Вернув карандаш сестре, обернулся. В палате было шесть коек, все заняты. Кто на вытяжении, кто в гипсе. Оксана лежала на дальней у окна по правой стене, от правой руки тянулась трубка системы к флакону на стойке капельницы. Подошёл ближе, будто продавливая воздух и время, ставшие неожиданно плотными, густыми, как и гул в голове.
Она спала. Светло-русые волосы выбились из-под косынки, по их движению я видел дыхание, ровное, размеренное, плавное. Очень хотелось взять её за руку, сесть рядом, смотреть, не отрываясь ни на секунду — даже полшага сделал ближе, но остановился, потратив, наверное, все последние силы. Нельзя. Сон, как любят шутить терапевты, лучшее лекарство. Тем более на третьи сутки после операции.
Серые озёра распахнулись внезапно, я видел, как сузились зрачки, реагируя на тусклый, еле видимый свет керосинки. Сфокусировались на мне. Узнала. Спёкшиеся губы разошлись.
Я прижал к губам палец, а потом обвёл рукой палату. Её ресницы, длинные, пушистые, хлопнули два раза. Второй — медленнее, потому что были уже мокрыми. Губы дрогнули и скривились. Я сделал строгое лицо и показал кулак. Левая рука героической Оксаны Палны, военврача третьего ранга, змеёй метнулась к моей, притягивая кулак к губам. Она прижалась ими к костяшке мизинца, а потом и зубами прикусила чуть. Так, как закусывают свой собственный, чтоб не зарыдать в голос. Мы были с ней одним целым. Снова. Я глубоко вздохнул и задержал дыхание. Сердце колотилось в груди, как тогда, когда я летел с ней на руках сквозь дым пожаров и тучи чёрно-белых мух, застилавших всё вокруг. Так боясь не успеть…
На плечо легла чья-то рука. Я сглотнул комок в горле, не в силах обернуться, отвести взгляда от Окси, моей Окси. Моей живой жены. Она отпустила мой кулак, сперва прижав палец к губам, а потом сжав свой, грозя мне со строгим лицом, пусть и с заплаканными глазами. Вот же язва!
Сестра тянула меня за рукав, выгоняя из палаты. Ну да, разбудил раненую, режим нарушать принялся, как Козырев какой-нибудь! Что за пример вы подаёте выздоравливающим, товарищ доктор⁈ Эта мысль заставила улыбнуться широко, искренне, и та же самая улыбка отразилась на лице Оксаны. Я склонился и поцеловал её. Кажется, только сейчас поняв, что она и в самом деле жива. И совершенно точно будет здорова. Кивнув с благодарностью сестре, вышел из палаты, чувствуя спиной взгляд жены. И её любовь.
За дверью на табуретке сидел и смотрел на меня Коля, снова сжимая в руке нож. Хотя взгляд его был острее и ранил больнее.

Товарищ Дед нагрянул аккурат после обеда, который нам, как особам императорской крови, подали прямо в палату.
Одного генерала-лейтенанта «кормил» майор, один из тех адъютантов, что ворвались тогда в оперблок, портя нам рабочую обстановку. У него работали обе руки, в отличие от капитана, который стоял чуть позади. Судя по запаху, чувствовавшемуся очень ярко, наверное, потому что доступных чувств стало на одно меньше, товарищ замкомфронта лакомился перетёртым отварным мясом, разведённым в наваристом бульоне. Продовольствие поступало в него через шланг из большого шприца, который майор наполнял уже в третий раз из чугунной латки-утятницы, завёрнутой в одеяло. Здоров был пожрать товарищ генерал-лейтенант.
Сероглазый командарм, впрочем, не отставал, орудуя левой рукой без привычки, но с энтузиазмом. У него было картофельное пюре, кажется, со шкварочками, и паровые котлеты. И непременный компот, на который я теперь, наверное, до конца жизни буду смотреть с недоверием.
Надо мной возвышалась скорбным изваянием товарищ Плетнёва, с какой-то радости решившая лично принять участие в питании отдельно взятого контуженного хирурга. За её появлением в палате Филипп Афанасьевич наблюдал с неожиданной для генерала смесью восторга и уважения — всё-таки дамы подобных гренадёрских статей попадались нечасто. Кажется, даже единственный правый глаз товарища Костенко, не перекрытый полосами бинтов выглядел заинтересованно. Я молча рубал, что дали, хмуро косясь на Зину, застывшую над душой, сложив привычно руки, поджав губы и сделав брови домиком. Как на поминках, честное слово. До того времени, пока она не склонилась забрать посуду. И не всучила мне бумажку, сложенную вчетверо, с видом революционера-подпольщика. Я вскинул глаза. Она прикрыла свои, чуть выпятив губу. Наверное, это значило: «От неё, ага, ёксель-моксель». Бумажка тут же перекочевала в карман пижамы, а приход Зинаиды сделался объяснимым — за полным профилем, а тем более анфасом товарища Плетнёвой можно было не только личную переписку в тайне сохранить. Наш бывший тракторный холодильник ХТЗ-120 за ней тоже притаился бы без проблем.
Удостоверившись, что письмо нашло адресата, Зина выпрямилась. Судя по размаху рта и напряжённым венам на шее — не молча. Досадливая гримаса командарма это подтвердила — видимо, он не любил или не привык, когда кто-то орал громче него, будучи ниже по званию. Вот в этот-то момент и заглянул Андрей Ильич.
Он явно что-то говорил, но я по-прежнему ничего и никого, кроме здоровенного комарика с фонариком и бормашиной не слышал. Зинаида Ивановна засобиралась как-то быстро, со скоростью, свойственной кому-то значительно менее габаритному и, может, чуть помоложе. Но говорить я об этом, понятно, не стал, да и подумал-то как-то вскользь, исподволь. Никогда не любил обижать женщин, тем более правдой, тем более — таких, как она.
Товарищ Дед о чём-то перекинулся сперва с командармом, а потом и с замкомфронта, которого уже отсоединили от питания. Если я понимал правильно, беседа у них шла на чём-то вроде бинарного машинного кода, «ноль-один» — Березин что-то говорил, а изваяние генерала-лейтенанта (гипс, бинты, аппараты ЧКС-41) давало реакцию, поднимая пальцы, указательный или большой. Ну, судя по тому, что я знал об энкавэдэшных волкодавах, у них и немые соловьями пели, так что чему удивляться?
Закончив не то доклад, не то совещание, Березин подсел ко мне, вынимая давешнюю записную книжку. Ну, или такую же.
«Как думаешь, когда вернётся слух?»
Однако, ребусы начались. В будущем, может, медицина и развила успехи и достижения этих лет, но вот про контузию особой конкретики так и не получила. Я точно знал только одно: в любой момент можно было уйти в кому. И очень повезёт, если не с концами. Но его такой ответ вряд ли устроил бы.
— В прошлый раз дней через десять начал слышать, — стараясь контролировать количество и скорость выдыхаемого воздуха, ответил я.
Березин наклонился чуть ближе и моргнул, давая понять, что услышал. Наверное, в этот раз шёпот удался, или вышел тише, чем хотелось.
«Ни о чём не волнуйся, выздоравливай. Госпиталь под охраной».
Эх, Андрей Ильич, Андрей Ильич, да если б я только за сохранность госпиталя переживал… Но губы прошептали другое:
— Спасибо! Дайте ещё бумаги.
Он нахмурился, будто раздумывая, даже висок потёр, словно вместо простой просьбы я ему мигрень наколдовал, и застрочил в своей книжечке.
«Нагрузку придётся уменьшить, консультанты так велят. Можешь выходить на прогулки».
Щедро. Весь «четырёхсотый» пашет, как проклятый, а Ваня Николин сидит под облетевшим клёном на лавочке, кутаясь в тулуп, принимая солнечные и воздушные ванны? Хотя…
— А с Ненашевым и старшим Сухоруковым могу увидеться? По делу.
Он снова задумался. Не знай я, какой год на дворе — точно предположил бы, что чекист сейчас прослушивает в наушнике гарнитуры команды и рекомендации аналитиков из Центра. Но год был сорок первый. Тут Центром каждый был себе сам, а такие как он — в особенности.
«Выйди в коридор после тихого часа, в 17:00».
Ещё лучше. Почти как «приходи вчера». Откуда бы мне знать, который час? Мои-то подаренные им же часы раскололись о бордюр возле Дома Культуры, да так, что в операционной я сорвал с руки один ремешок с пустым корпусом — ни стрелок, ни стекла, ни шестерёнок-пружинок. У командарма мне, что ли, спрашивать регулярно, чтоб он на пальцах передавал? Или замкомфронта завести, как будильник, чтоб он в нужное время мне тоже чем-нибудь не загипсованным помахал? Тьфу ты, да что ж за мысли-то такие⁈ Видимо, черепно-мозговую травму не зря травмой называют. Нормальные так не шутят, права была Оксана, кругом права.
Но тут Дед удивил в который раз.
Он хлопнул себя по лбу и полез во внутренний карман. И извлёк оттуда часы! Те же самые, только не на ремешке, а на браслете, как бы не серебряном даже. Ну, не на платиновом же? Довольный произведённым эффектом, чекист положил их мне на одеяло.
Я взял, осмотрел. Точно, те же самые, и гравировка всё та же! Наверное, корпус кто-то из его орлов подобрал в операционной, а остальное потом часовщики доделали в рекордные сроки. Ну, по таким заказам таких людей по-другому и быть не могло. Вот только с привычным по книгам «приложить к уху, чтоб послушать, как тикают» ничего не вышло. Мои часы не удивили, потому что гудели точно так же, как и всё вокруг, внутри и снаружи головы. Досаду, появившуюся, наверное, на моём лице, Березин привычно отзеркалил.
«Заводили в восемь утра, велено раз в сутки теперь завод поддерживать» — написал он.
Да уж, в части «поддерживать заводы» его ведомство тоже точно было на высоте. Так управиться с промышленным изготовлением аппаратов остеосинтеза никому другому бы сроду не светило. А со старыми мастерами, с Кондратием Степанычем и Фёдором Пантелеичем я хотел поговорить о другом — о полицентрическом коленном суставе, новой ноге, которую задумывали уже давно. Но только о ней разговор завести я думал чуть позже, после того, как попрошу их сделать кое-что для себя. Ну, то есть не только для себя, конечно, но и для себя тоже.
— Спасибо большое, Андрей Ильич!
Он опять едва не вздрогнул. Но кивнул, вроде как «и вам не хворать». А потом повернулся вместе с табуреткой к остальным «жильцам». Я не знал, о чём они говорили. Я смотрел на часы, на секундную стрелку, и думал о том, что до выхода в коридор, которого ждал не меньше, чем вся страна — выхода Леонова в открытый космос, оставалось совсем немного, каких-то пару часов. И их можно будет провести с пользой — думая о том, как же организовать учебный процесс в будущей хирургической школе. В том, что она со дня на день будет построена, сомнений как-то не возникало. Не давали ни мастера здешние, ни тем более чекисты ни единого повода усомниться в их невероятных результативности и оперативности. Название, кстати, я придумал уже давно, как раз в тот самый день, когда Березин озадачил шуткой, где я лично клялся товарищу Сталину обучить сотню хирургов своим «фокусам».
С этими мыслями я отвернулся к стенке, не забыв широко и заразительно зевнуть. И заворочался под одеялом, вроде как устраиваясь удобнее. А на самом деле — доставая записку. Рискованное, конечно, мероприятие — читать тайную личную корреспонденцию, не имея слуха, но имея за спиной старого чекиста и двух генералов. Но для дважды контуженного — в самый раз. Для влюблённого — тем более.
«У меня всё хорошо. Знаю про Лиду. За Колей присмотрю. Не волнуйся и выздоравливай скорее».
Почерк был округлый, почти детский. Листочек, размером чуть больше спичечного коробка, оторванный от тетрадного, пах ландышами. Я сжал его в кулаке и прижал к губам. Жива. Она жива и будет здорова. Господи, как же мало надо, оказывается, для счастья!

— Уснул, что ли? — поинтересовался Андрей Ильич, не поворачивая головы.
— Вроде, да. Зевал уж больно заразительно, — ответил командарм, смотревший на спину молодого хирурга поверх плеча старого чекиста.
— Ну и хорошо, пусть спит. Мастера и подождать могут. У них там всё отлажено, по-военному работает, как часы, — Дед покосился назад. Николин, кажется, спал.
— Хорошо работает? — с интересом уточнил Ершаков.
— Не то слово. Плотники ноги делают и болванки для рук. Ну, не то, чтоб прям для рук, но если по локоть оторвало, а потом вдруг появляется возможность ложку держать, нож, топор там или молоток… — задумчиво почесал подбородок Березин. Сегодня он был небрит.
— А стрелять? — насторожился командарм.
— Наверное, можно и так придумать. Да только надо ли? — поднял глаза на него чекист. За спиной которого зашевелился и загудел негромко замкомфронта.
— Поясни, Андрей Ильич, — жестко велел сероглазый.
— Родина ведёт кровопролитные бои, Филипп Афанасьевич. Красноармейцы на передовой показывают чудеса героизма, невозможные подвиги совершают. Противостоят фашистской военной машине, подчас имея превосходство не в материально-техническом обеспечении, а исключительно на морально-волевых… — товарищ Дед говорил медленно, тяжело, но уверенно, так, будто не раз и не два думал об этом.
Командарм слушал молча, хмуро.
— И вот Родина начинает пополнять ряды инвалидами. Боевыми, обстрелянными, опытными, но… — Березин поморщился, словно у него сердце закололо. — Но однорукими. Моё личное мнение такое: таких лучше занимать работой в тылу. Заводы, что сейчас эвакуируются за Урал, будут нуждаться в опытных и проверенных товарищах. Которые проливали свою кровь, борясь с врагом. Которые понимают важность службы, знают цену каждому патрону и снаряду, не говоря уж о танках и самолётах. И слова «порядок», «дисциплина» и «коммунистическая ответственность» для них — не пустой звук.
— Они ни для кого не пустой звук, — едва ли не прорычал Ершаков. И мычание из жёлто-белого шара позади Андрея Ильича звучало похоже.
— Ты, Филипп Афанасьевич, человек опытный, долго и трудно воевавший. Я тебя за советскую власть агитировать не хочу и не буду, — майор госбезопасности отвечал командарму твёрдо и по-прежнему уверенно. И с прежней болью в голосе. — И про работу, мою и нашего наркомата, говорить тоже не буду. Но так скажу: есть элементы, которые спят и видят, как бы навредить. Своей Родине, которая напрягает все силы в борьбе. И борьба с такой мразью в тылу ничуть не менее важна, чем на поле боя. Они, поля те, у нас с тобой разные. Правила ведения боевых действий на них тоже разные. А вот война одна. И Родина одна.
Брови сероглазого разошлись чуть от переносицы, разгладив две глубоких, будто рубленных, вертикальных складки между ними. Спорить с сотрудниками НКВД, в особенности начальниками, опытными, матёрыми, он не любил. А с Березиным их слишком давно и слишком многое связывало, причём именно такое, о чём сейчас говорил Андрей Ильич. Война опять была на всех одна. Как и Родина. С койки товарища Костенко донёсся глубокий и тяжёлый вздох. Воздух прошёл сквозь бинты с шипением.
— Андрей Ильич, срочное! — влетевший Мальцев не начал с положенного «Разрешите обратиться к товарищу майору», сразу вручив Деду листок. Который тот едва не вырвал из его пальцев, обернувшись резко, по-змеиному.
— Областная? Да как же пропустили-то⁈. так, поступила… оперирована… осложнения… — он проговаривал некоторые слова вслух, будто помогая себе самому понять то, что было написано в записке. Или поверить в это.
— Ваня! Лиду нашли! — гаркнул вдруг товарищ Дед, да так, что дёрнулись оба генерала.



Глава 6
То, чего не может быть

Николин, в отличие от старших товарищей и даже Мальцева, на крик не среагировал никак.
— Да чего блажить-то так, Андрей Ильич⁈ — возмущённо выдохнул командарм. — Он же глухой, как пень!
— Ну да, ну да, — не глядя на него, Березин уже обега́л койку Костенко. Склоняясь над спавшим подопечным, пряча в нагрудный карман второй листок, полученный от Мальцева, тот, который он не читал вслух, даже выборочно.

Резануло в боку. Я замычал и затряс головой. Что такое⁈ Город снова бомбят⁈ Но кроме чёртова гула в голове ничего нового не услышал. Значит, надо было смотреть. И я открыл глаза.
Прямо над собой увидел вытаращенные глаза Березина — это он тряс меня и что-то орал, быстро, громко. Я чувствовал капельки слюны, летевшие мне в лицо, и видел, что товарищ Дед выглядел уставшим куда сильнее обычного. Вон, даже небритый, кажется, первый раз за всё время, что я его знал. Но и ошарашенным настолько старый чекист был на моей памяти впервые. Я потряс головой, от чего в ней только загудело сильнее, и пальцем изобразил на ладони, будто пишу. Он хлопнул ресницами и закрыл рот. И ещё раз моргнул. Как по волшебству вернув лицу собранность, а блёклым глазам — стальной блеск. И протянул мне листок.
Буквы, сперва ровные, написанные твёрдой рукой врача, какие-то удивительно чёткие и даже по-старинному изящные, начали складывались в слова привычно. Но с каждым новым словом становилось всё хуже.
«Беременная… поступила в губернскую больницу 12/XI/1941… стремительные роды… осколочное ранение брюшной, повреждение матки, массивное кровотечение, угроза отслойки… касательное ранение тонкой кишки… ушитие матки… асфиксия плода… давление стабилизировано… плод жив».
Я прочитал ещё раз, заново, моргая всё реже. Листочек начал подрагивать в пальцах.
«Температура 38,7 на третьи сутки… симптом Щёткина… вздутие…». Внизу стояла подпись: Вамберский В. Ф. Эта фамилия с инициалами не говорили мне ничего. В отличие от грамотно, пусть и кратко описанной клинической картины послеоперационного перитонита или предперитонита. Хотя какой там к чёрту «пред»… А симптом Щёткина — это, наверное, привычный «Щёткин-Блюмберг», когда при нажатии на брюшную стенку и быстром отдёргивании руки врачом у больного усиливается и без того резкая боль в животе. Признак раздражения брюшины и, скорее всего, воспаления.
— Поехали, — сказал я, скидывая ноги на холодный пол.

У крыльца ждала машина с Саней Паньковым за рулём. Он, судя по губам, что-то говорил. Я молча кивнул и нырнул на заднее сидение, двигаясь быстро, подталкиваемый жёсткими, как доски, руками Березина. В сиденье нас вжало обоих одновременно и одинаково.
Мысли под монотонный гул тянулись ровно. Какая-то важная там у них, наверное, для НКВД беременная. И врач, вероятно, хороший — я читал, что в середине двадцатого века чаще всего подобные истории заканчивались ампутацией матки. Товарищ с фамилией господина, некто Вамберский В. Ф., проявил гуманизм и неожиданный, не характерный для военного времени органосберегающий подход. Наверное, гражданский доктор, старой школы. И не его вина, что или сопутствующее повреждение проглядел, или что шов начал «травить». Со здешним-то шовным, даже хвалёным «ленинградским», такое случалось. Значит, нужна повторная лапаротомия. А с такой кровопотерей это чревато…
Березин открыл свой дурацкий портфель, пока нас перестало на несколько секунд подкидывать на диване, и вытащил ещё какие-то бумаги. Ну да, не словами же со мной разговаривать. Я принял их, думая, что там будут какие-то детали по раненой. Но с первых строчек понял, как ошибался.
На бланках Всесоюзного института экспериментальной медицины им. А. М. Горького при Совете Народных Комиссаров СССР заведующей отделом химии микробов и иммунитета Ермольевой З. В. и заведующей лабораторией антибактериальных агентов Якобсон Л. А. были изложены поэтапно проведённые работы по получению пенициллина. Даты и объёмы проделанных исследований и изысканий поражали — вряд ли это было возможно в принципе. Но результат был, на последнем листе, на строгом бланке другого ведомства. И визы на нём стояли такие, что сомнений не оставалось — для этих невозможного не было. А мне, кажется, вскоре предстояло расписаться ещё в нескольких документах о неразглашении. Но главным было не это.
Выждав, пока снова станет меньше трясти, я сунул Березину почти под нос последний листок. Ткнул пальцем в нужную строчку. Он сощурился дальнозорко, чуть наклонив голову и кивнул. И достал из того же чудо-портфеля пузырёк, обёрнутый в бумагу!
Пальцами, которые снова, кажется, начали дрожать, я принял флакончик с притёртой пробкой, и развернул листочек-обёртку. Он! Это он, пенициллин! Осенью 1941 года, полученный в советской лаборатории, миновав месяцы проб и ошибок, бессонных ночей, изматывающей работы биологов, химиков, лаборантов! И получен уже промышленным способом — вот тут же номер партии через дробь указан, первый! Значит, всё было не зря. Значит, лекарство вот-вот пойдёт во фронтовые госпиталя, и выполнять директиву «вернуть в строй не менее 80%» станет более реально. И плевать-то мне с высокой колокольни на то, какими острыми глазами, буквально прожигая мне правую щёку, смотрел на меня сейчас товарищ Дед, и на то, что он при этом думал, глядя на моё лицо. Которое почти всегда было привычно хмурым, а сейчас сияло, наверное, от счастья, почти как вчера, в палате, после поцелуя Оксаны.
Березин протянул левую руку ладонью вверх, видимо, требуя препарат обратно. Но я быстро закрутил головой.
— Там у раненой гнойный перитонит! Иначе не спасти! — пытаясь быть максимально убедительным, сказал я.
Судя по тому, что дёрнулся даже Паньков, получилось быть максимально громким. Андрей Ильич поморщился и махнул рукой. Оставляя в моих пальцах надежду на спасение неизвестной женщины.

Корпуса́ областной больницы, поименованной в записке незнакомым мне пока товарищем Вамберским «губернской», находились в другой части Тамбова, за Вознесенским собором, на перекрёстке Московской и Моршанской улиц. Я там до сих пор ни разу не бывал, но зато довелось не раз видеть другие лечебные учреждения, и здесь, и в прошедшем для меня будущем. Логика расположения зданий и отделений везде была примерно одинаковой, поэтому и тут заблудиться вряд ли вышло бы, даже не будь со мной провожатых с улицы Энгельса. Но они были, как был и ведомственный автомобиль, влетевший на территорию больничного городка с юзом. И вставший колом у нужного крыльца старого трёхэтажного корпуса из красного кирпича, так, что я долбанулся лбом в спинку сиденья водителя. Но драгоценный пузырёк, конечно же, не повредив и не выронив. И пальцы больше не дрожали, вовсе. Раз меня привезли делать мою работу — значит, я её сделаю.
По ступеням взлетели в холл, светлый и просторный, куда шире нашего, в «четырёхсотом». Две сестры, дожидавшиеся, видимо, именно нас, что-то говорили, Березин что-то им отвечал. Наверное, доводил до личного состава, что доставленный консультант по гнойной хирургии — вот этот самый молодой парень, контуженный и глухой, как тетерев. По крайней мере, лица у сестричек сразу стали похожими: одинаково вытянулись и отражали примерно поровну сочувствия и недоверия. Но недолго. Во-первых, мы пролетели мимо, почти не сбавляя скорости, а во-вторых, недоверие в органам тут явно не поощрялось.
В операционную Дед не пошёл — только заглянул и что-то, наверное, крикнул или скомандовал бригаде, уже занимавшей места у стола. Я сразу кинулся мыться, удивив санитарок — не каждый раз руки к тебе протягивает гражданин в больничной пижаме. Но, к чести их, сориентировались коллеги быстро. И мне предстояло заданный темп поддерживать.
— История? — стараясь говорить потише, спросил я.
Старшая из двоих кивнула и отбежала в сторону, чтобы почти сразу вернуться с бумагами. Я пробежался глазами, продолжая остервенело тереть кисти и предплечья щёткой. Температура поднялась почти до сорока́. Судя по записи — сделали её совсем недавно, даже чернила подсохнуть не успели, вон, смазались чуть. Значит, данные актуальные. А вот ситуация поганая.
Руки обожгло и тут же заморозило — дезраствором ливанули щедро. Перчаток не дали, но я тут, в страшном сорок первом, уже почти привык к тому, чтобы выходить против безносой с голыми руками. Надеясь только на собственные знания, навыки, память… и старое доброе советское железо. Материализм, привычный всем здешним, и вполне характерный для меня ещё по той жизни, редко подводил, и я старался всегда руководствоваться именно им. Для хирурга очень важно мыслить рационально. У меня получалось почти всегда, даже когда резать и шить приходилось детей, стариков, молодых калек. С Оксаной вот только совсем недавно подвёл материализм — её по всем здешним правилам следовало бы сходу списать в «двухсотые». Зато не подвело тогда что-то другое, от материализма далёкое, и моя жена была жива. В отличие от… Нет, об этом сейчас даже думать нельзя!
Подходя к столу, я ожидал чего угодно. Но только не этого.
Под маской с эфирно-хлороформной смесью было бледное лицо нашей Лиды! Лиды Чарной! Которую мы все считали убитой при бомбёжке!

Так! Спокойно. Дышим и думаем. Чудеса, может, и случаются. Товарищ Дед мог, наверное, и ошибиться. Или разыграть какую-нибудь одному ему известную и понятную комбинацию. Но для моих дальнейших действий, как и для того, будет ли Лида жить дальше, всё это не имело ни малейшего значения. Мне нужно было просто делать свою работу, опять, как обычно. Или лучше.
Я потряс головой, будто проверяя, хорошо ли завязана маска на лице. Обвёл взглядом бригаду, смотревшую на меня без радости, надо полагать, с самого моего появления в их операционной.
— Здравствуйте, коллеги, — надеясь, что не стану орать, сказал я.
Пожилой мужчина возрастом, наверное, ближе к Березину, а то и постарше, и чернобровая женщина, явно старше сорока, скорее к пятидесяти, сдержанно кивнули в ответ. Сёстры, стоявшие у стола, повторили жест.
— Есть ли снимки? — без особой надежды спросил. Откуда бы? Это же не травма, а акушерское, к чему тут рентген? Но пожилой удивил, кивнув на рамку.
Снимок был очень неплохим. До шедевров Леонида Ильича из нашего «четырёхсотого» ему было далеко, конечно, но с задачей он справился. Свободный газ под диафрагмой я увидел и на нём. Да, погано. Но пока не смертельно.
Ощупал живот. Он был щедро залит йодом, так, что почти не видны были тёмные полосы свежих атрофических рубцов, стрий, в простонародии — берёзки растяжек. Так и кожу сжечь недолго. Хотя, тут не о коже надо бы думать, конечно, а о том, как точнее определить у загруженного пациента, где именно у него болит. Но симптомы локального напряжения никто, конечно, не отменял, как и рефлекторные мышечные сокращения. После кесарева, проделанного, судя по шву, филигранно, началось воспаление. Дело оставалось за малым — убрать источник. И не дать Лиде умереть во второй раз.
— Готовим тёплый физраствор, много. Начинаем вводить глюкозную смесь. Иду на релапаротомию. Работаем!
Не знаю, удалось ли справиться с голосом, нет ли — это меня волновало в последнюю очередь. В первую — то, чтобы Колин сын не остался без матери.

Брюшную полость вскрыл широким срединным разрезом. Зажимы вставали на сосуды мгновенно, не давая Лиде потерять ни капли лишней крови. Эти незнакомые мне мужчина и женщина свою работу знали и делали её великолепно. Так, вот и причина воспаления: несостоятельный шов на матке. Хороший, двухрядный, но всё равно как-то разошёлся почти на полтора сантиметра, и через этот дефект в брюшину поступало инфицированное содержимое. А Лиде невероятно повезло, как и малышу — осколок не задел крупных сосудов. Иначе шансов бы не было. Я обработал полость матки, наложил новый шов, тоже двухрядный. Да, оставался риск ишемии, но со здешним шёлком ничего другого придумать было невозможно. Стоп! Это ещё что?
Я дёрнул головой, и лампа приблизилась к ране. Да, это не наши новые рефлекторы, которые давали света больше, почти как нормальные бестеневые лампы будущего. Но разглядеть удалось: небольшое повреждение подвздошной кишки, сквозь которую осколок прошёл навылет. Но участок был ушит «на живую» и теперь некротизировался. Да, плохо быть глухим — наверняка пожилой хирург рассказал бы мне это по ходу операции, а не указывал пинцетом, куда следовало присмотреться повнимательнее. Но тут уж ничего не попишешь. Хорошо, что вообще жив остался. Хорошо, что все живы остались. И надо сделать так, чтобы хотя бы в этом смысле ничего не поменялось. И наплевать, что за высокими окнами ноябрь сорок первого. Как там говорят у нас, в «четырёхсотом»? «У Николина не умирают»?
Перед глазами возникла бумажка: пульс 90, а/д 90/60, стрелочка вниз. Так, пора заканчивать. Участок кишечника ушил однорядным инвертирующим, не обращая внимания на то, как поднялись к самым шапочкам брови врачей, пара седых и пара чёрных. Эти двое работали так слаженно, будто провели вместе не одну тысячу операций. До тех пор, пока к ним за стол чекисты не приставили дурачка в полосатой пижаме под халатом, который работал странно, непривычно, непонятно. Но с молниеносностью военного хирурга, и с такой же эффективностью.
— Ушиваем, здесь ставим дренаж, — вроде бы, нормально сказал, не дрогнули иглодержатели у них. Хотя с их-то опытом…
Пока женщина закладывала резиновую трубку, сполоснул руки и подошёл к столику со шприцами и заветным пузырьком.
— Хлорид натрия ноль-девять или дистиллированная вода, стерильные, — сказал в пространство, не зная, кому именно адресовать запрос.
Санитарка постарше показала ампулу. Я кивнул. Она надпилила носик, сломала осторожно и набрала в шприц.
Так, по порядку. Судя по маркировке и количеству единиц действия в препарате, весь объём мне не нужен, хватит и трети.
На коричневой бумаге, в которой, видимо, принесли из автоклава инструменты, разделил шпателем порошок на три условно равных кучки. Да, плюс-минус два-три лаптя, но у меня за спиной лежала прооперированная Лида. Разрез, сделанный моей рукой на её животе становился меньше с каждым швом. Но гарантии того, что это поможет, без антибиотика не было никакой. Да, мы привычно распылили стрептоцид, да, до этого промыли тёплым физраствором. Но этого совершенно точно было недостаточно. Значит, надо было работать дальше.
Порошок оказался белым, чуть отдавая в желтизну. Значит, степень очистки высокая — первый, полученный Ермольевой, был почти не очищенным и часто давал резкий скачок температуры, который почти наверняка добил бы Лиду. Я развёл треть препарата. И попросил жестом ещё две ампулы. В новый шприц, самый маленький из имевшихся, набрал всего одну десятую миллилитра, разведённого в дозировке «один к ста», и ввёл внутрикожно. Реакции за отведённое время не последовало. О том, что я стал бы делать, начнись у неё анафилактический шок, старался не думать.
Весу в Лиде было от силы килограммов пятьдесят. Перитонит и потенциальный септический шок в анамнезе. Значит, первую дозу нужно сделать ударной, дальше поддерживать дробно. Как раз должно хватить. Один кубик ввёл в трубку дренажа для орошения полости, оценив попутно, как быстро и красиво работала эта пара врачей старой школы.
— Большое спасибо, коллеги! Мы закончили, — привычно, но по-прежнему стараясь контролировать голос, сказал я.
И отошёл от стола, на котором жила и дышала Лида Чарная. Жена моего друга Коли. У которого чудесным образом появился шанс перестать быть вдовцом.



Глава 7
Все лучшее — детям!

«Вы сможете осмотреть новорожденного, коллега?» — прочитал я на бумажке. Почерк был быстрым, угловатым, и на краю осталось пятно крови. Видимо, женщина писала, ещё не успев вымыть рук. Значит, и с малышом тоже не всё ладно. Даже очень.
Я кивнул, выпрямляясь и отодвигая схему лечения новым в этом времени антибиотиком, пока не изученным и не апробированным. Там уже была указана доза, введённая внутриоперационно, составлен план на второй-третий дни, и на период с четвёртого по седьмой, с поэтапным снижением дозировки. Шагнув вслед за выжидающе смотревшей на меня врачом, заметил, как над записями склонился пожилой, поглядывая временами на шприцы и флакон. Из которых не пойми кто, буквально вброшенный в его операционную майором госбезопасности, ввёл прооперированной им женщине не пойми чего.

Он лежал в отдельной палате. Для переполненного корпуса, бо́льшая часть которого тоже была занята ранеными, доставляемыми с фронта, это было неожиданно. Но говорило о том, что ребёнок очень слаб, и его нахождение в общей палате с другими малышами смертельно опасно и для него, и, возможно, для них.
Я подходил осторожно, понимая, что не акушер и не неонатолог, и что весь мой опыт общения и работы с новорожденными сводился к «базовому минимуму» — принять роды, оценить состояние и жизнеспособность плода, возможно, провести реанимационные мероприятия. Дети не были моим профилем. Тем более такие…
Осмотр, сперва визуальный, не радовал совершенно. Да откровенно пугал, чего уж себе-то врать? Сухие и горячие кожные покровы с характерным «мраморным» рисунком и мелкой геморрагической сыпью на животе и спине. Склера и кожа желтушного оттенка, яркого, выглядевшего страшновато. В области носогубного треугольника — бледноватый цианоз, синюшность. Движения вялые, говорившие о резком снижении мышечного тонуса. О нём же сообщала и классическая картина «симптома лягушки» — малыш лежал на спинке, согнутые в коленях ножки развёрнуты друг к другу подошвами. Выраженный мышечный гипотонус. Вспомнился тот мой неожиданный тёзка-«крестник» из Малых Вербок, правнук орденоносного предколхоза и внук героического начальника эшелона, товарищей Панасенко. Он, хоть и родился синим от асфиксии, быстро пришёл в себя, закричал, начал сучить ножками. Этот, жёлтый, аж оранжевый, почти не шевелился. И был меньше. И шансов имел меньше. Гораздо.
— Пульс, тоны сердца, дыхание? — стараясь шептать, спросил я у женщины.
Она протянула руку к сестре, стоявшей навытяжку рядом, и та передала записи. Строго у них тут, в губернской-областной. Хотя, теперь каждая больница Тамбова — военный госпиталь, с военной же дисциплиной. Потому что война. Пусть и жертвы у неё разные — рваные-стрелянные, или вот такие, с неонатальным сепсисом.
Температуру измеряли всего четверть часа назад, намерили 39,8. Поверхностное дыхание, семьдесят вдохов в минуту. Пульс наполнен слабо, сто восемьдесят. Дальше можно было не читать.
Малыш дёрнулся, и его вырвало околоплодными водами с примесью желчи. Я протянул руки, дождавшись, когда сестра оботрёт его салфеткой. Горячий! Живот вздут. Указал пальцем, надеясь, что чернобровая поймёт, и не ошибся — она повела кистями в области низа живота и скрестила руки перед собой. Стула не было. Перистальтики нет. Есть токсическая гипербилирубинемия, есть гипертермическая форма сепсиса. Инфекция, занесённая с кровью матери или при аспирации околоплодных вод, прошла инкубационный период и вошла в генерализованную фазу. Ощупал головку. Так и есть — родничок напряжён. Имеем все шансы на отёк мозга и ожидаемую в таких случаях судорожную готовность. А из плюсов — высококлассную врача-акушера, и сестру явно не из последних — я видел, как двигались их руки, с какой любовью и заботой они прикасались к малышу. Видел и то, что на прикоскновения тот почти не реагировал. Но были и ещё плюсы. И если это были последние чудеса, которыми Вселенная, или Бог, или кто там отвечал за невозможное, готовы были со мной поделиться в обеих жизнях — я заберу их все. Я сделаю всё. И всё остальное тоже сделаю. Но этот мальчик должен выжить!
«Принесите пузырёк с лекарством из операционной. Туберкулиновые шприцы. NaCl 0,9% для инъекций» — написал я быстро прямо на странице истории. Сестра кинулась к шкафчику, вынимая ампулы и шприцы. Женщина сорвалась с места, выбегая из палаты. Говорить я ничего не стал. Судорожная готовность у новорожденного означала, что от любого внешнего раздражителя малыш мог забиться в припадке. Который был совершенно точно лишним.

Стратегия родилась сама. Прежний вариант: стартовая нагрузка и дальнейшее дробное введение. Продолжительность, вероятно, будет дольше, дней десять как минимум. Может, пара недель, для исключения рецидива резистентными штаммами. Интервал введения стоит увеличить — почки новорождённого работают хуже, чем у взрослого. Суточную дозу из расчёта указанного веса — два восемьсот — возьмём в 20 000 единиц действия. Кратность — раз в шесть часов. Но для начала — стандартная внутрикожная проба низкой концентрации препарата.
Инъекцию делала женщина-врач. Малыш скривил губки, продолжавшие синеть, но дёргаться или громко кричать не стал. Потому что не мог, сил не имел. И жил-то этот свой третий день исключительно чудом.
На папулу-прыщик в месте укола смотрели в шесть глаз, не моргая и не дыша. Но больше трёх миллиметров она увеличиваться не стала. Значит, анафилаксии на пенициллин можно не ждать и у малыша. Они сильные, что он, что мама его, что Коля, санитарный казак, по-другому и быть не должно!
Ориентируясь на мои записи, сестра набрала одну десятую миллилитра и ввела в среднюю треть передне-наружной поверхности бедра, пока врач фиксировала маленького. Да, это наверняка было болезненно. Но других способов не было вообще, да и этот-то был рискованным. Я было удивился, почему кололи не в большую ягодичную, привычно, но вспомнил, что она у новорожденных слабо развита, а вот риск попасть в седалищный нерв наоборот очень высок.
Рука тем временем сама скользила по листу бумаги, покрывая его нужными и важными записями: «Физическое охлаждение. Амидопирин 0,01–0,015 г на 1 кг массы. Глюкоза 5% с физраствором 1:1, в/в, капельно (общий объем до 80–100 мл/сутки)». Женщина, чьего имени я так и не знал, заглядывала мне через плечо, время от времени поворачиваясь к деревянной кроватке-ящику, который накрыли стеклянной крышкой, а сверху — одеялом. Привычных мне кювезов закрытого типа тут не было. Тут вообще очень многого из того, к чему я привык, не было. Но мастерство и самоотверженность врачей были точно такими же. Чернобровая коснулась моего плеча. Я передал ей карандаш.
«Дозировка чрезмерна, печень не справится, предлагаю уменьшить втрое» — набросала она на листке.
«Антибиотик справится с сепсисом только при данной агрессивной тактике. Во избежание инфильтратов чередовать места инъекций, прикладывать тепло» — ответил я. И кивнул с максимальной уверенностью.
«Полагаю, не лишним будут примочки из тёртой моркови и компрессы из капустного листа» — появилось внизу. Ну да, вот тебе и сочетание невозможного, традиционных практик и препаратов будущего. Но в том, что под капустными листьями быстро пропадали отёки и гематомы, я тоже не сомневался, поэтому только кивнул, показав большой палец. Судя по чуть изменившемуся разрезу глаз, чернобровая улыбнулась. Впервые за всё это время. Я пока не стал, вернувшись к таблице со временем введения и дозировками, проверяя ещё раз.

Странный врач сидел в палате у малыша, только что вернувшись от матери, переодев халат, маску и бахилы, тщательно, профессионально вымыв руки. Он послушал пульс на сонной, молча кивнул сестре, что следила, чтобы система капельницы не отсоединилась от крошечной ручки, и снова сел писать. Женщина в сознание пока не приходила, но температура уже уверенно снижалась. Владимир Фёдорович Вамберский, выпускник медицинского факультета Московского университета, в который он перевёлся со второго курса Харьковского университета, привычно про себя называл её «женщиной» или «мамочкой». Имя «Лидия Чарная», написанное на истории молодым парнем с невозможными навыками, пока как-то не сочеталось с неизвестной, которую привезли в разгар бомбёжки. Случайный водитель, сам посечённый осколками стекла, доставил её, окровавленную и босую, откуда-то от вокзала. Увидел лежавшую и стонавшую, держась за большой живот, беременную — и повёз не задумываясь в областную, которую раньше называли Тамбовской губернской, а ещё раньше — земской. Потому что врачей, лучше Владимира Фёдоровича и его супруги, Татьяны Клавдиевны Вамберских, никто ни в Тамбове, ни в области не знал. Потому что их и не было.
Татьяна в который раз пересматривала листы с назначениями. Почерк у сероглазого хмурого парня был отвратительный, буквы понимались скорее интуитивно, пометки «внутримышечно» и «внутривенно» вообще были какими-то странными закорючками. Но латинские названия и цифры были понятными, и это было важнее. Как и рисунки, особенных пояснений не требовавшие. На одном из них было что-то, похожее одновременно и на ящик, и на купель, и на аквариум. Это что-то стояло в корытце, куда должна была наливаться горячая вода, нагревавшая стенки и матрасик внизу. Это было куда удобнее постоянной возни с горячими бутылками и грелками, которыми обкладывали недоношенных сейчас. Не было понятно только назначение двух круглых отверстий в передней стенке. А объяснить странный хмурый парень, военврач второго ранга Николин, пока не мог. Вернее, мог бы, но отвлекать его, ходившего между палатами матери и ребёнка, казалось бестактным. Он выглядел так, будто спасал своих собственных жену и сына, и даже к еде, доставленной из столовой, притронулся только после того, как начала снижаться температура и у младенца. Равнодушно, как уголь в топку, забрасывая в рот, не чувствуя ни вкуса, ни удовольствия. Татьяна Клавдиевна по себе знала это состояние, когда ты сделал всё, что мог, для спасения пациента, и теперь его будущее зависело уже не от тебя. И это сердило и расстраивало до невозможности.
— Володя, что ты думаешь об этом юноше? — обернулась она к мужу.
— Думаю, нам сам Господь его послал, Танечка. Или не нам, а этой мамочке и её крохе, — задумчиво проговорил Владимир Фёдорович, бессменный заведующий гинекологией губернской больницы.
— Осторожней бы, — негромко проговорила супруга.
— Ты сама видела, его сам Березин привёл за руку. Корпус охраняют, как никогда прежде. Не удивлюсь, если нас с тобой и сейчас внимательно слушают и записывают, — не отрываясь от бумаг, отозвался он. — Но ничего иного я ни сказать, ни помыслить не могу. Кем бы ни был этот странный паренёк, он хирург от Бога. И нам очень повезло, всем нам. Я читал об этом лекарстве, англичане изобрели. Но на вкладыше к флакончику писано по-русски. Если этот препарат и впрямь работает так, как полагает Николин, то это ещё одно чудо, и чудо великое. За неделю победить сепсис…
— И всё же не стоит лишний раз… — закончить мысль, понятную и вполне объяснимую, Татьяне Клавдиевне, заведующей родильным отделением, не дали.
Скрипнула дверь ординаторской, и на пороге появился Андрей Ильич Березин. Жена посмотрела на мужа с заметной тревогой.
— Виноват, товарищи, но дело безотлагательное, — сообщил, подходя ближе к столу, товарищ майор госбезопасности. На ходу открывая свой видавший виды портфельчик. С ним подмышкой, в старого покроя костюме-тройке, взъерошенный и небритый, он выглядел бы, как отставной инженер или бухгалтер. Если бы не глаза, острые и цепкие по-змеиному, по-волчьи… но точно не по-людски.
— Здесь расписки о неразглашении, — он выложил на стол бумаги на бланках облуправления НКВД. — Всё, что связано с Иваном Николиным, а в особенности с использованием нового препарата отечественной разработки, является строго секретным. Полагаю, вы меня понимаете?
— Понимаем, Андрей Ильич, — кивнул Владимир Фёдорович, передавая супруге бланки, где внизу стояли её фамилия и инициалы, оставляя себе свои. — Мы изложили в истории его методику ведения операции. Эти записи, вероятно, следует вымарать?
— Оставьте, как есть, — поморщился Дед. — Уж чего-чего, а методик-то его известно уже немало…
— Так это и есть тот самый, о котором весь город судачит⁈ — ахнула Вамберская. — Который безногих ходить учит заново, а безруких к труду возвращает?
— Ну, положим, ходить — пока только одноногих, — ещё сильнее скривился Березин. — И про труд говорить несколько преждевременно — новый протез по его конструкции пока есть и работает только у мальчишки-дошколёнка. Но — да, это тот самый.
Он вздохнул тяжко. И ссутулился. И как-то сразу стало понятно, что страшный, смертельно опасный чекист, гроза шпионов, вредителей и врагов народа, так же страшно, смертельно устал.
— Рюмку коньяку, Андрей Ильич? — нерешительно предложила Татьяна Клавдиевна.
— Не откажусь, Танечка, — кивнул он, присаживаясь на кушетку. Убрав и прочитав предварительно подписанные ими бумаги. — Трудные времена нынче, и в стране, и в Тамбове.
— Ну так война, — с пониманием протянул Вамберский, вынимая из шкафчика крошечные, едва ли не с напёрсток, рюмки.
— Она, подлая, она, — горестно вздохнул старый чекист. — А про Николина — вы всё, что он вам тут понапишет-понарисует, изучите очень внимательно. До сих пор промашек не давал наш самородок, всё, чего ни измыслит, работает, да на диво. Мои ребятки бумаги-то скопируют все обязательно, но вы, если в чём-то особую пользу увидите — немедленно сигнализируйте.
Он пригубил напиток, прижмурившись блаженно.
— Амброзия! Старый, видать, Володя?
— Так и я не новый, Андрей Ильич, — усмехнулся невесело зав гинекологии.
— А я тогда и вовсе раритетный выхожу? — в шутку нахмурился Березин.
— Думаю, как и в случае с коньяком, возраст тут только на пользу, — ответила вместо мужа Татьяна Клавдиевна с улыбкой.
— Ой, лиса-а-а, — погрозил ей пальцем Дед, улыбнувшись в ответ. — Боюсь, тут сравнение не в мою пользу. Вот прямо чувствую: десяток-другой бы годков долой — куда легче было бы дело. Но, тут уж пути, как водится, неисповедимы.
Они одновременно, все втроём, повернулись в красный угол. Откуда на них с отеческой мудростью взирал с портрета товарищ Сталин.
— Москва как с цепи сорвалась, — неожиданно доверительно, хоть и едва слышно, проговорил Березин. — Бригады хирургов стягивают аж из Свердловска, Омска и Новосибирска. Прислали графики прибытия, с каждым эшелоном почти. Партийной важности дело, как иначе-то? Такие подписи на бумагах стоят — дух захватывает.
— Значит, про академию тоже не пустое болтают? — уточнила тихо Татьяна.
— Ну, академия-то, положим, больно громко сказано, — сощурился Дед, — но школа будет точно. Корпус обещали сдать послезавтра. Как вот только он станет лекции там читать, глухой-то?.. Хотя, оно, может, и на пользу: как задумается о чём — голосит, как протодьякон.
Врачи и чекист хмыкнули почти одинаково.
— А от меня к вам, дорогие мои, просьба будет ещё отдельная, персональная, — продолжил он, будто бы и не меняя полушутливого тона. — Приглядитесь повнимательнее к сотрудникам своим, к коллегам. Может, и из других больниц кто заглянет. И каждого, каждого, кто про новый препарат интересоваться станет — в памяти себе отложить и сообщить немедля мне или старшему от моих. Они, старшие-то, тебе, Володя, докладываться будут ежедневно, как только на дежурство заступят. Сегодня Вася старшим, ты видел уж его.
Вамберский кивнул, хоть и без радости на лице. В его понимании наушничество и доносительство не были основными задачами земского врача, да и советского тоже. Но то, что в военное время задачи врачей отступали далеко на задний план по сравнению с задачами госбезопасности, он тоже понимал вполне отчётливо.

— Странно всё это, Володя, — негромко сказала Татьяна, когда Березин ушёл.
Они пили чай, молча. Муж выглядел хмуро, но одновременно решительно.
— Ну так ведь война, Танюша, — согласился он, отпив маленький глоток. — Но пока это странное здесь, у нас в гостях, пусть и в качестве глухого консультанта по гнойной хирургии, нужно, как верно отметил Андрей Ильич, к его консультациям прислушиваться крайне внимательно. Вот этот лоток для недоношенных мне кажется интересным и перспективным. А ты что отметила?
— Лампу он попросил. Люминесцентную пока не нашли, принесли обычную. Так он, представляешь, пошёл в сестринскую, запросил пустых пузырьков и клей. Выбрал только синие, на крыльце разбил их, в платок завернув, потом на стекло над кроваткой маленького, будто мозаикой, наклеил, а лампу ту сверху установил. Глазки малышу ещё перевязал зачем-то, — удивлённо поведала она.
— И что? — с интересом повернулся к жене Вамберский.
— Не знаю, — развела та руками. — Показал на пальцах, что напишет. Но пока на колдовство какое-то похоже больше.
— Да уж, этот может, пожалуй, — вздохнул Владимир Фёдорович точно так же, как совсем недавно Березин. Словно сетуя на то, что в Ветхом завете чистую правду писали: многие знания умножают печаль…



Глава 8
Будем жить!

В кабинете начальника облуправления НКВД сидели сам Семён Трофимович Митряшов, но не на хозяйском месте, как обычно, а по правую руку. Напротив него сидел Андрей Ильич Березин, рядом с Дедом — начальник милиции Александр Васильевич Матросов. Через стол от Матросова — первый секретарь Тамбовского обкома ВКП(б), возглавлявший и городской комитет обороны, Николай Алексеевич Логинов. По правую руку от партийного руководителя — начальник гарнизона города, Юрий Владимирович Вальц.
Во главе стола, под портретами товарищей Ленина, Сталина и Берии, сидел невысокий, субтильного вида, сорокалетний генерал-лейтенант, Павел Иванович Бодин. Начальник штаба Главного командования войск Юго-Западного направления, прибывший из Воронежа полчаса назад и тут же доставленный сюда, на улицу Энгельса. Пожалуй, случись здесь диверсия — Рабоче-Крестьянкая Красная Армия понесла бы серьёзную утрату, а Тамбов и вовсе был бы обезглавлен. Но за безопасность Бодина отвечало сразу много народу, и военного, и из госбезопасности, а эти здания на этой улице вообще можно было считать самыми защищёнными. И, пожалуй, не только в городе, а даже в области. И даже не только в Тамбовской области.
— Товарищи, у нас мало времени и много работы, — негромко, устало проговорил начштаба, обведя взглядом каждого за столом.
Партийный начальник молчал, выглядывая из-за главного чекиста, держа в руке платок, которым уже триджды утирал высокую, до самого темени, залысину. Комендант города, лысый полностью, с усиками «щёточкой», которые ещё не стали называть «как у Гитлера», мужественно потел молча, без лишних движений. Чекисты и милиционер сидели, застыв гранитными изваяниями.
— Поэтому говорить о том, что известно каждому, мы не станем. Руководству области я доведу новые вводные из Ставки, их подтверждение вы, товарищи, получите чуть позже, письменно. Но время, я повторюсь, не терпит.
Он, кажется, чуть слышно вздохнул. Или это спинка кресла чуть скрипнула?
— Я подтверждаю корректность приказа товарища Костенко и настаиваю на его немедленном исполнении. Новости о тяжёлом ранении Фёдора Яковлевича дошли до штаба, кажется, медленнее, чем он сам был доставлен сюда. Судя по тому, что мне известно, он в здравом уме и твёрдой памяти?
Бодин чуть дёрнул бровью, глядя на Березина. Тот перевёл взгляд на Митряшова и ответил только после кивка начальника:
— Точно так, товарищ генерал-лейтенант, Фёдор Яковлевич пока находится на излечении, но врачи в один голос обещают благоприятный исход. Его избавят от повязок со дня на день, на фронт он сможет вернуться уже через три недели или ранее, нужно смотреть рентгеновские снимки.
— Давайте коротко, без официоза, товарищи, — поморщился и потёр усталые глаза начштаба. — Тем более ты, Андрей Ильич. Ты ж мне, как-никак, жизнь спас там, под Бухарой, так что, почитай, крёстный мне!
Мужчины, ответственные, обличённые властью и полномочиями, сдержанно улыбнулись, оценив шутку. Все понимали, что религия, как учит товарищ Маркс, это опиум и пережиток старины. Понимали и то, что взрослые люди могли себе позволить между собой иногда говорить просто по привычке. И что доносить на начальника штаба фронта, который использовал старорежимные словечки, тут некому. И потом, что одно дело делали, и потому, что дураков за этим столом не было. Как и того, у кого в Кремле были бы друзья и покровители такого уровня, чтоб принимать те доносы в военное время и давать им ход.
— Решение было верным, эвакуация в Москву сейчас невозможна по… — Бодин снова поморщился. — По понятным причинам. Отправка в Куйбышев или Сталинград тоже нерациональна. Орудия будут выделены из резерва фронта, как и авиация. Вышло так, товарищи, что здесь, в Тамбове, нам есть, что беречь. Всем нам.
После отдельного, конкретного, с нажимом, напоминания все серьёзно кивнули, а по лицу Березина тенью скользнула улыбка. Наверное, от того, что теперь чёртов Николин со всей той каруселью, что постоянно крутилась вокруг молодого хирурга, становились не только его персональной головной болью.
— Товарищ Логинов, для нужд «четырёхсотого» сортировочно-эвакуационного госпиталя необходимо предоставить всё. Я повторю, всё, что потребуется персоналу для оперативного развёртывания школы. Что по ней? — Начштаба смотрел на первого секретаря, который складывал платок, собираясь, видимо, ответить в духе партсобрания, развёрнуто и эмоционально. — Товарищ Березин?
Бодин дёрнул щекой и перевёл взгляд на Андрея Ильича, от чего первый секретарь аж воздухом подавился. Но его военное прошлое и партийное чутьё не подвели — ни слова не сказав.
— Учебный корпус готов, завершаются отделочные работы, к приёму курсантов будет пригоден послезавтра. К этому же времени завершатся работы по возведению жилых корпусов. Хочу особо отметить всемерную поддержку со стороны партийного руководства города и области, — чуть кивнул Дед первому секретарю.
Начштаба прикрыл глаза, давая понять, что нужный реверанс понял, принял и оценил. И что, возможно, тоже где-нибудь это отметит.
— Практика показала, что организация компактного расселения персонала «четырёхсотого» в непосредственной близости от места работы была верным решением, — продолжал Березин как по-писаному. — Контроль и надзор за личным составом обеспечены, ведутся тщательно. Повторить то же самое и со школой хирургов считаю вполне обоснованным.
— Недостаточно тщательно, Андрей Ильич, — нахмурился генерал-лейтенант.
Логинова, Вальца и Матросова пропустили в кабинет чуть позже, и за то время, пока их не было, он успел ознакомиться с ситуацией и наработками чекистов по недавней бомбардировке. Привёз и сведения от войсковой разведки, которые майоров госбезопасности с одной стороны порадовали, подтвердив их собственные выводы, а с другой насторожили.
— До планового завершения операции остаётся четыре дня, Павел Иванович, — не моргнув, ответил Березин. — Фигуранты выявлены и находятся под наблюдением. Здесь очень помогает агентурная работа коллег из милиции.
Матросов, как и Логинов чуть раньше, коротко кивнул. Бодин снова устало потёр красные, глубоко запавшие глаза. Он был больше военным, чем политическим или государственным деятелем, но необходимость этих обязательных пантомим тоже прекрасно понимал. Тут и возможность поддержать товарищей из смежных ведомств… и разделить с ними ответственность, случись что не так.
— Хорошо. Операцию вести по доложенному ранее плану, — кивнул он. — С жилыми домами ускориться. Возможно?
— Возможно, — подтвердил Березин. Знавший, что готово всё будет даже раньше плана.
— Отлично, товарищи. Ещё вопросы? — начштаба глянул на часы. Летать он не любил, но приходилось в последнее время часто. Протяжённость фронта составляла около семи сотен километров.
— Прошу кратко рассмотреть докладную о возможной реорганизации работы «четырёхсотого» госпиталя в связи с ожидаемым кратным увеличением персонала, — сказал неуёмный Дед, когда все остальные уже чуть выдохнули. И протянул Бодину папку.
— Хм… — тот вчитался. Вдумчиво вчитался, глубоко, не обращая внимания на шевеление и переглядки над столом. — Кто автор докладной?
— Военврач второго ранга Николин, — отрапортовал Березин.
— Второго ранга… А мыслит, как минимум на уровне бригврача, — задумчиво проговорил начштаба, продолжая читать. — Да хорошего такого бригврача…
По лицу товарища Деда никто ни за что не прочитал бы ни единой эмоции. В особенности, похожей на «ну а я что говорил?».
— А потянет? — Павел Иванович поднял-таки взгляд от бумаг. Которые закрыл в папке, оставив её под ладонью.
— До сих пор не подводил, — уверенно кивнул Андрей Ильич. И добавил, будто в ответ на молчаливый вопросительный взгляд, словно нехотя:
— Я лично за него ручаюсь.
Начштаба кивнул удовлетворённо. Как говорил член Военного совета фронта, секретарь ЦК КП(б) Украины, товарищ Хрущёв, «наши цели ясны, задачи определены». В данном случае определены были ещё и те, кто нёс личную ответственность за выполнение поставленных задач и достижение целей. И он, Павел Иванович, этому человеку верил. С того самого боя с басмачами, откуда его, раненого, на плечах вынес комиссар батальона Березин. Раненый дважды.

Я попал в «четырёхсотый» только на третий день, когда стало ясно, что успешно прошла и операция Лиде, и сработало лечение малышу. Температура у него спала и не поднималась, вернулась перистальтика, начал отходить меконий. Малыш был в ясном сознании, восстановился сосательный рефлекс, можно было переходить на кормление из бутылочки или из чего тут кормили грудных? Но с ним неотлучно были медсёстры, регулярно заходила и врач, которую, как я теперь знал, звали Татьяной Клавдиевной, поэтому с советами я больше не лез. Хватило и того, что извёл не то три, не то четыре тетради на пояснения уже сделанного. Одни только результаты фототерапии синей лампой чего стоили. После описания принципа фотохимической реакции, в результате которой молекула непрямого билирубина меняет конфигурацию и становится водорастворимой, она стала смотреть на меня с заметной опаской. А я запоздало подумал о том, что никакого представления не имел, когда именно была открыта фотоизомеризация — до войны, или тоже сильно после? Общались мы по-прежнему исключительно письменно, по-старинке, но её это, кажется, вполне устраивало. И от голоса моего никто, начиная с младенцев, не вздрагивал, и ответственным товарищам было, что предъявить. Моей рукой написанное. Мне тоже было удобнее так. И с мастерами, которые нашли меня позавчера здесь, в областной, доставленные Васей Васиным, тоже общались, как глухонемые, хотя стариков мой вид чиркавшего на листках явно расстроил чуть не до слёз. Меня же сильно, аж до боли огорчила записка от Березина, которую показал, но не стал отдавать в руки Вася.
«Про Лиду и ребёнка пока никому ни слова» — значилось там.

Старики наперебой что-то говорили и размахивали руками. Минуты полторы, пока не поняли, что я и в самом деле ничего не слышу. И успокоились, но как-то уж больно траурно.
Полицентрический протез вышел отличным. Я осмотрел каждую деталь, заглянув везде, куда можно было, оценил работу замкового механизма под нагрузкой, примотав протез прямо к собственной ноге, согнутой в колене. Вид у меня в этом «поясе для чулок» и с тремя ногами вместо привычных двух явно был крайне оригинальным, но персонал больницы во дворике не задерживался. Пара бойцов в форме НКВД как-то не располагала к этому, видимо. Мне было всё равно — я был крайне доволен тем, как работала механическая «нога».
«Чего сам-то не обул?» — написал я в блокноте, который вместе с карандашом всучил Васин, и протянул Пантелеичу.
Тот сощурился, отодивнув лист на всю длину руки, отобрал карандаш и написал ниже:
«Там пареньку одному подошёл по размеру. Ему отдал. Мне опосля».
«По работе цеха вопросов нет? Жалоб? Пожеланий?» — это я передал плотнику.
Кондратий Степанович изучил, пожевал губами, подняв глаза к низкому ноябрьскому небу. И дёрнулся, когда заглянувший ему через плечо Пантелеич толкнул его локтем.
«Нету пожеланиев всё чинно» — появилась на листе кривая строчка.
Это радовало, хоть и было предсказуемым. Деды́ выглядели уставшими, но довольными.
«Ещё одна задумка есть, отцы. Вернее, две. Сейчас нарисую и объясню» — я оторвал листок с написанным и уселся на скамейку рисовать.

Объяснить двум деда́м, для чего и как именно приделать к креслу велосипедные колёса, оказалось задачкой нетривиальной. Показать, тем более с моими, деликатно говоря, «базовыми» навыками в рисовании и черчении, как присобачить к передним ножкам маленькие колёса с возможностью вращения, чтоб поворачивались на триста шестьдесят градусов, оказалось сложнее. Избегать знакомых и привычных сравнений, вроде «как колёсики у тележки из супермаркета» — и вовсе почти невыполнимо. Но я как-то справился. Старые мастера смотрели на картинки и читали пояснения, то хватаясь за бороды, то начиная чесать в седых затылках, а под конец уверили, кивая крайне энергично, что всё поняли.
Нарисовать в двух проекциях доску-пятидесятку с набитыми бортиками было гораздо проще. Сложнее объяснить, за каким чёртом укладывать эту городьбу на лестничных маршах. Но после того, как положил рядом обе картинки и тыкнул пальцев сперва в инвалидное кресло, а потом в рельсы для него, дело пошло на лад — старики загомонили, кажется, а может, даже и закричали. Но я по-прежнему слушал только надоевший до остервенения трансформаторный гул.
О том, как сделать с торца корпуса «четырёхсотого» внешний лифт на ручных лебёдках, чтобы поднимать по нескольку носилок сразу на верхние этажи, я думал ещё тогда, когда увидел быстро выстроенные леса возле крыла, разрушенного той, первой на моей памяти бомбёжкой. Но как-то всё вылетало из головы. А теперь вот озадачил мастеров не на шутку. Хотя делов-то, как мне казалось, на копейку — крепкие фермы, пара-тройка блоков, тросы, лебёдки да платформа. Ты крутишь — оно едет, вверх или вниз, ничего сложного. Точно так же, помнится, один товарищ мне и про трепанацию черепа говорил: «Чего там такого-то? Пробил дыру в башке — и всё! Так ещё древние люди делали, чуть ли не австралопитеки — я по Дискавери смотрел!». Но в каждой работе была своя специфика, как всегда. Поэтому старики долго сидели, почти касаясь седыми головами друг друга, тыча и водя коричневыми пальцами по схематичному рисунку лифта. И в том, что будет готово в лучшем виде в самое ближайшее время, уверяли меня уже с меньшим энтузиазмом, временами поглядывая на ворота. Опасаясь, вероятно, как бы дохтур Николин ещё какое-нибудь окаянство не придумал, за изготовление которого им бы пришлось отвечать. Но я не придумал. Лишнего мне нужно не было, ни от них, ни от кого бы то ни было. Мне очень хотелось увидеть жену, а увидев — воспользоваться обещанием товарища Березина. И просто посидеть с ней на лавочке или на площадке за корпусом, где в мирное время был школьный стадион и какой-то, кажется, садик или приусадебное хозяйство, или как тут называлось это место с деревьями, кустами и грядками.

Как вышло так, что Коля не попал в областную больницу, я не знал. Березин после того, как привёз меня туда, почти не появлялся, а когда появлялся — был преувеличенно бодр, но подозрительно лаконичен. Почему Чарный не вылетел встречать, когда меня привезли Васин с Паньковым — тоже не было понятно. Неужели сбежал-таки на фронт⁈ Вот ведь беда какая!
Старики встретили на крыльце, гордо показывая новинку. Кресло выглядело так, будто они его спёрли в каком-нибудь театре, музее или дорогом ресторане, если тут, в сорок первом, такие вообще были: алый бархат или атлас на сиденье и спинке, на подушках подлокотников. Сама спинка высокая и даже на взгляд удобная. Задние ножки, кажется, резные, из дубового или букового массива, с лаком и позолотой, безжалостно отпилены, к их остаткам крепилась рама, державшая ось с двумя натуральными колёсами от велосипеда, с никелированными спицами и нипелями. У передних колёсиков были отдельные вилки с шарнирами, приделанные прямо к опиленным передним ножкам кресла. Судя по виду дисков на втулках, они были литыми, чугунными. Цельными были и черные резиновые обода. На складе каком-то, интересно, спёрли, или у носильщиков на вокзале? Хотя кому я вру, совершенно не интересно!
Пандус из настеленных и подтёсанных досок на крыльце госпиталя был ещё до нашего прибытия. А вот на другие этажи раненых доставляли на носилках. Теперь на лестничных маршах ближнего ко входу пролёта были и те самые полозья-жёлоба для того, чтобы можно было завозить каталки. Оставалось только придумать, как сделать так, чтобы при наклоне раненые не скатывались с носилок — угол подъёма был крутоват. Пантелеич со Степанычем и Алексеичем, если я правильно их понял, поставив очередную задачу, взяли время на обдумывание. Да, в этот раз меня снова встречала та самая «э́кспертная группа протезного цеха», которую бдительно не пускал тогда товарищ Джураев. Увидев которого, я понял, кому Фёдор Пантелеевич подарил первую ногу. Сержант аж сиял, выйдя встречать меня из-за стола своего «инвалидного» поста. А вот Коли так и не было.
Из открытой двери столовой показалась распаренная как обычно Зина, гостеприимно размахивая руками, но мне было вообще не до неё. Я оставил дедо́в чесать уже три седые головы на лестнице, а сам, так и не дождавшись ни Серёги Мальцева, ни дополнительных инструкций от кого бы то ни было, покатил кресло наверх.
У палаты с генералами, откуда меня не так давно выдернули, по-прежнему стоял пост из дзержинцев. Им я просто кивнул, проезжая мимо. А вот у соседней палаты не было никого, и даже той самой табуретки, на которой я в последний раз видел Колю. Что ж случилось-то… Ну, может, Окся расскажет? Она-то, наверное, там?
Она была там. И я видел, как изумление от вкатившегося передо мной бархатного трона с позолотой сменялось в родных серых озёрах радостью, искренним счастьем. Это не передать.
Я ткнул указательным пальцем в её сторону, надев привычное «хирургическое» лицо, и, не двигая ни локтем, ни кистью, изобразил круг. Она вскинула тонкие, но уже чуть отросшие заново, брови и сделала притворно-возмущённое лицо.
«Повернись на живот!» — «Прямо тут? При всех⁈ Ты с ума сошёл⁈».
Язва! Моя любимая язва, моя стальная Оксана Пална была в своём репертуаре!
Я улыбнулся, указав двумя пальцами себе на глаза. Она вздохнула разочарованно, да так, что я, кажется, это даже почувствовал.
«Мне нужно посмотреть» — «Ах, только посмотре-е-еть…».
Потирая ладони, как это делали, я обратил внимание, все акушерки и сёстры родильного, чтобы не пугать деток холодным пальцами, я подошёл ближе, садясь на край койки. Оксана повернулась к стене, я прикрыл её до поясницы тощим одеялом и потянул наверх подол. Швы подживали даже лучше ожидаемого. Но ходить ей я бы, на всякий случай, ещё недельку не давал, не говоря уж о работе… и прочих способах экстремального поднятия артериального давления и частоты пульса. Хотя, одного стресса точно было никак не избежать.
Опустив ночную рубашку обратно, взял со спинки её койки байковый халат отвратительного оттенка не то кофе с молоком, не то ещё чего похуже, и жестом велел вставать. Она удивилась, но спорить не стала. Одетая в байковую дрянь, укрытая одеялом, выезжая из дверей палаты, отсемафорила соседкам ладонями, сцепленными в замок. Наверное, имея в виду или даже говоря что-то, вроде «если я умру — считайте меня коммунистом!».
По трапам-рельсам съезжал очень медленно, думая о том, что про хоть какие-то, хотя бы велосипедные тормоза для коляски старикам не сказал зря. И о том, что точно её не уроню.
Внизу, выезжая с площадки в коридор первого этажа, едва не наскочил на неожиданно выплывшую айсбергом из-за двери Зину. Товарищ Плетнёва что-то крайне энергично высказывала моей жене. Та, надо полагать, в долгу не оставалась — не имела такой привычки. Судя по тому, как давился от хохота Джураев на посту, выходило у подруг как всегда весело и с огоньком. А потом Зина склонилась и расцеловала Оксану. Но после удивила ещё сильнее, достав из-за спины руку с зажатой в ней парой валенок! И нацепила их Оксе на ноги, отмахнувшись от её попыток подняться или хотя бы помочь. А потом неожиданно порывисто поцеловала меня в щёку и отправилась обратно к себе, утирая на ходу слёзы. Там у дверей стоял героический товарищ Мухин, салютуя мне сцепленными над головой ладонями так же, как недавно товарищ Николина пролетарски прощалась с соседками по палате. Я махнул ему, улыбаясь, и развернул коляску к выходу.

Мы сидели под старым клёном, голым и чёрным, глядя на то, как ложились на Тамбов ранние сумерки поздней осени, и как затягивали с той, внутренней стороны о́кна госпиталя шторами светомаскировки. Молча, держась за руки. И нам было очень хорошо.
— Лида жива. Нашлась в областной. Меня к ней вызвали. Раньше не мог сообщить, только выпустили, — я старался говорить шёпотом, снова контролируя дыхание.
Пальцы Оксаны впились в мою ладонь с первого слова и не отпускали. По бледным щекам потекли слёзы. Второй ладонью она закрывала рот.
— Маленького тоже удалось спасти. Сын, — это, кажется, я произнёс вообще неслышно.
Она отшвырнула мою руку, дёрнувшись через резной подлокотник, хватая и прижимая обеими руками к себе. Я обнял её, осторожно, оберегая те участки на спине, которые сам же резал и шил. Сколько времени мы там просидели — не знаю, не считал. Считал, косясь на её шею, движения родного светло-русого локона, отмечая, как снижался постепенно пульс. Она у меня сильная, должна была пережить. И пережила. Но вдруг вздрогнула всем телом, пытаясь отстраниться. Я с тревогой пытался заглянуть в её глаза, в лицо, привычно выискивая симптомы, мимику боли, но не находя. Оксана крутила головой, стараясь посмотреть куда-то за спину, но кресло с высокой спинкой мешало. Подняв глаза, я увидел Колю, что шёл к нам от ворот. Санитарный казак был бледен до зелени, небрит, с красными глазами, но, кажется, трезв. Его привычно-хмурое лицо выглядело мёртвым. Точно так же, как в ту ночь в коридоре, у дверей соседней палаты. Наверное, он привычно деликатно покашлял, завидев нас вдвоём, от этого жена и дёрнулась.
Я посмотрел на Оксану. Её глаза наливались слезами, а на щеках полыхал румянец. Кивнул ей в сторону остановившегося в двух шагах Чарного. Она замотала головой, тыча пальцем мне в грудь.
«Скажи ему» — «Нет, ты сам скажи!».
— Она жива, Коль. Лида жива.
Окся вздрогнула, и слёзы покатились одна за другой, но не ядовито-горькие, бессильные, будто царапавшие глаза битым стеклом, а какие-то удивительно светлые. Наверное, опять громко сказал. Или это новость была такой?
Скорее всего, новость. Потому что Коля осел наземь, прямо на утоптанную площадку перед лавочкой. Видя такое раньше только в кино, я всегда внутренне возмущался — как же можно было так бездарно переигрывать? А теперь точно понимал, что это была не игра. Земля в прямом смысле ушла у него из-под ног. А смысл жизни, утраченный, казалось, безвозвратно несколько дней назад, вернулся — это было видно по глазам, в которых полыхали такие же, как у Окси, слёзы. Она толкнула меня сильнее.
— И сын живой. У тебя сын, Коля…
Он запрокинул голову рывком, стараясь удержать слёзы, которые не надо было удерживать. У меня самого по краям картинки изображение начало «смазываться», а горло перехватило.
— Спасибо, Вань. Спасибо тебе…
Это были первые слова, которые я услышал после второй контузии.



Глава 9
Сила приказа

Я поднялся и сделал шаг. Коля дёрнулся, но встать не смог. Ухватился за протянутую мной руку, поднялся с трудом, покачиваясь, как будто контуженным тут был не я, а он, причём вот только что. И буквально повис на мне. Тяжёлый оказался наш санитарный казак…
Постояв так, в тишине и в обнимку, некоторое время, я потянул его к лавочке, рядом с которой всхлипывала и утирала слёзы байковым рукавом Оксана. Чарный шёл, как деревянный, не отворачиваясь от меня, глядя мне даже не в глаза, а прямо в душу, кажется. Я усадил сперва его, потом сел рядом сам.
— Как он? — донёсся напряжённый голос справа, со стороны ворот.
— Нормально, — отозвался я. — Крепкий парень, справится.
— Да я не про него… А ты чего, слышишь меня, что ли⁈
Товарищ Дед возник перед нами, как чёрт из табакерки. За его плечом стоял Васин, глядя на меня с тревогой, отчего на душе сразу стало как-то неуютно.
— Слышу, рядом же сижу, — буркнул я, не подумав о том, что совсем недавно мне это ничуть не мешало быть глухим, как пень. — Что там? С ними что-то?
Коля едва не вскочил, но ноги снова подвели — одна уехала под лавку, вторая подломилась в колене.
— Нормально там всё с ними, штатно. Вамберские смотрят, всей семьёй, а лучше них никого нету ни вблизи, ни вдали, — как-то сварливо отозвался Березин, подходя и не садясь даже, а практически падая на лавочку. — Как давно слух вернулся?
— Минуты полторы как. Две максимум, — ответил я, бросив взгляд на часы.
— Вовремя как, ты погляди-ка, — непонятно пробурчал он себе под нос. — А почему приказа ослушался⁉
Я вытаращился на него так, будто он вдруг немецкий гимн затянул. Что это за претензии вместо «здравствуй, товарищ Николин, поздравляю с возвращением из списка инвалидов в число нормальных!»? Еле успел сжать пальцы Оксаны, да так, что она аж зубами щёлкнула, захлопнув рот. Вот уж у кого не заржавело бы отправить сейчас этого уставшего пожилого человека по ряду знакомых адресов…
— Какого именно? — уточнил я, придавая глазам привычную форму, а лицу — рабочее выражение.
— Не сообщать! — рявкнул тот.
— В том приказе не были указаны сроки его исполнения, — разозлился я. — Там ни подписи не было, ни даже слова «Приказ»!
— От ряда ведомств любая письменная рекомендация имеет силу приказа! Бессрочного, до особого распоряжения по отмене! — не унимался Березин.
А я пытался понять, с какого пса он со мной закусился? Позавчера мне показали записку, запрещавшую говорить о том, что Лида с сыном живы. Это было вполне логичным, если думать без эмоций, рационально. Новый, не апробированный препарат, условные дозировки, вполне вероятно, что тестовая партия. Они оба могли умереть, окажись советский пенициллин ядом вместо лекарства. Но два следующих дня показали, что у микробиологов, химиков и лаборантов всё получилось, что это точно был не яд. Я видел это по клинической картине, а потом и в результатах анализов, что принёс тот пожилой доктор, муж Татьяны Клавдиевны, Владимир Фёдорович. Оказалось, у них в областной была неплохая лаборатория, и общий анализ крови, пусть медленно и без ряда привычных мне значений, там сделали. Хотя, это по критериям конца двадцатого века она была неплохой, а на осень сорок первого — пожалуй, в числе лучших по Союзу. А я-то, дурак, ещё морду кривил, читая рукописные результаты, не думая о том, как именно их тут получали и считали… Тут вообще очень многое по-другому получали и считали, не так, как в моём времени. Внимательно, вручную, сверяясь с таблицами и книгами, а не спрашивая у китайских синих китов. И за достоверность всегда отвечал кто-то лично. «У каждой ошибки есть имя, фамилия и должность». Я раньше был уверен, что фраза эта принадлежала Сталину или Берии с Ежовым, но потом вычитал где-то, что автором её был нарком путей сообщений товарищ Каганович, и касалась она изначально аварий на транспорте. Здесь, сейчас, в сорок первом, иначе и быть не могло. В воюющей стране нарушения порядка и дисциплины были преступлением и наказывались по законам военного времени. Это было жёстко, но рационально. И люди, бравшие на себя ответственность, отвечали за каждое слово, каждое действие и бездействие, своё и своих подчинённых. Или поднадзорных, вроде меня. И только сейчас до меня дошло, какой бедой я обернулся для Андрея Ильича Березина, со своими привычками сперва делать, а потом думать.
— Виноват, товарищ майор госбезопасности, — вряд ли Оксана ожидала от меня именно этих слов. Её глаза аж на лоб полезли. Коля же в беседе и оценке ситуации участия не принимал. Его мало что беспокоило, и оценивать было пока нечем — слишком много новостей и эмоций сразу.
— Понял, что ли? — хмуро буркнул Дед, успокаиваясь, но с заметным трудом и усилием.
— Понял. Переоценил силы. Рано поверил в эффективность препарата, испытаний-то ещё нет, — кивнул я.
— Есть. Уже есть. И два из них ты сам и провёл, — вздохнув пару раз и потерев сухими ладонями лицо, отозвался он. — А вот о том, что результаты могли быть совсем другими, мог и обязан был подумать!
— Всё так. Но я же не мог ему не сообщить! — кивнул я на Чарного, сидевшего с совершенно потерянным видом.
— Мог! — рявкнул вдруг Березин так, что Оксана вздрогнула. — Думаешь, легко бы ему было их второй раз хоронить⁈ Переживать это снова⁈ Благовест нашёлся, твою-то мать!
Я молчал. Понимая, что Дед был полностью прав.
— Она растерялась, когда из дому выскочила. В суматохе мужа потеряла — все бегут, взрывы, пожары, крик… — он смотрел в одну точку перед собой, видя точно не вытоптанную и укатанную полуторками площадку перед госпиталем. И я, кажется, начинал видеть то же, что и он сам.
— Сержант в Дом Культуры прибежал, думал, она там уже. Пока все углы подвала обшарил, пока наверх выбрался против толпы, обезумевшей от ужаса, прошло время, — Березин говорил медленно, тяжко. Коля дёрнулся и вздохнул судорожно, со всхлипом, закрыв глаза. — Выскочил под бомбёжку, расталкивая граждан. И добежал до той воронки…
Окся прижала ладони к белым щекам. Пальцы её дрожали, подбородок прыгал.
— Час назад только выяснили. По коронкам опознал зубной техник. Самойлова Анна Ивановна, двадцатого года рождения. Жена начцеха с завода «Ревтруд», — ему явно тяжело было говорить. Даже ему. — Беременная. Была… Мои когда сержанта от воронки той отогнали, ничего умнее не придумали, чтоб лещей навешать и велеть тебя искать срочно. На одних рефлексах и побежал…
Да, эти люди умели переключать фокус внимания. И как-то интуитивно, наверное, поняли, чем можно и нужно было вернуть Колю в сознание, хотя бы условно, пусть даже и вручную. Выполнение приказов — сильный мотиватор, вот уж не думал, что в таких условиях сработает. Но как-то сработало. Он прибежал и помог мне тогда, и понять, в какую операционную нести Оксану, и дальше. А вспомнить об увиденном ужасе себе позволил только тогда, когда я закончил оперировать. Вот это выдержка у человека…
— Они собрали фрагменты. Все. И её, и ребёнка. Опознания круглосуточно шли. Много народу погибло, — продолжал мёртвым голосом Дед. Смертельно уставший старый человек. Делавший свою работу. Я не ошибся тогда, предположив, что всех жертв он знал и помнил поимённо. Не подумал только о том, что список тот продолжал пополняться даже сейчас.
— Лиду взрывной волной смело. От другой бомбы. Шинелка на ней нараспашку была, валенки велики́. Выбросило её из них. А к ним ближе потом оказались… фрагменты Самойловой, — он как гвозди в крышку гроба вбивал каждым словом.
Страшная картина представлялась, как наяву. Я положил руку на плечи Коли. Они у него ходили ходуном. И только опыт многих войн позволял мне видеть то, что увидел тогда и вспоминал сейчас он сам. Видеть, и не терять сознания. Белые, хотя, наверное, больше чёрно-красные, обгорелые валенки с биркой «четырёхсотого» госпиталя. Дымящаяся рваная шинель с подвёрнутыми рукавами. Он ещё сетовал тогда, что нужного размера не было, остальные оказались ей слишком длинны, ногами в полах путалась, и у той-то пришлось рукава закатывать чуть ли не вдвое. А застегнуть её живот мешал, так в запахнутой и ходила, вперевалку, по-утиному. И «фрагменты»… Страшное слово, если понимать, что за ним скрывается в сухих, скучным казённым языком написанных документах.
— Вот поэтому, Ваня. Только поэтому, — вздохнул Березин. Почувствовав как-то, наверное, или по лицу моему почерневшему определив, что я понял.
Да, именно поэтому и не стоило обнадёживать Колю до той поры, пока Лида и малыш не поправятся настолько, чтобы полностью исключить неблагоприятный исход. В котором я, впрочем, был твёрдо уверен.

— Послезавтра. Разрешите проводить сержанта к семье послезавтра, — прочистив горло, попросил я.
— Разрешаю, — буркнул товарищ Дед. — Только чтоб до концерта вернулись все.
— Какого концерта? — оторопел я.
— Праздничного, мать-то его… — ничего и близко похожего на праздник не было ни в голосе старого чекиста, ни где-либо ещё в этом стылом ноябре сорок первого. — В честь двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
Уловить эмоции в голосе его было почти невозможно. Но мне показалось, что я почувствовал досаду или злой сарказм.
— В Воронеже парад провели седьмого числа. Под носом у фашистов. Как в Москве и в Куйбышеве. Да только тут не Москва и тем более не Куйбышев, — судя по скривившемуся лицу, он чудом не плюнул. — Сосед твой давешний, Фёдор Яковлевич, командовал. А принимал маршал Тимошенко. Иван Христофорович речь читал… Баграмян.
Он пояснил, покосившись на наши круглые глаза и вытянутые лица, будто говоря со слабоумными. Мы, в принципе, так и выглядели, все трое — уж больно неожиданно резким вышел переход. Про переключение внимания Дед знал не понаслышке.
— Коллеги говорили — редким чудом там без катастрофы обошлось. Налети фашистские стервятники — тысячами бы покойников считали. А там ведь и техника была, пушки, мотоциклеты, танки…
Он, кажется, был не в восторге от идеи проведения парада в прифронтовой полосе. Да только кто б его спрашивал? Людям нужно было дать веру и надежду, а как сделать это лучше, чем показать мощь, бесстрашие, силу и героизм Красной Армии? И только я один в этом времени знал, что Воронеж будет уничтожен почти полностью. Только я помнил опалённые разрушенные колонны детской областной больницы, руины которой видел всего однажды, по пути в командировку. Памятник одной войне по дороге на другую…
— Совещание было недавно. Командование фронта донесло важность и необходимость поддержания боевого духа и патриотических настроений в массах. Семён Константинович Тимошенко лично отметил, — протокольно сообщил Березин, покосившись на меня. Будто давая понять, что приказ маршала, командующего Юго-Западным фронтом, тоже был из разряда тех распоряжений, которые имели силу приказа, даже не будучи написанными на бланке, без печатей и подписей. — В этой связи послезавтра в учреждениях и предприятиях Тамбова пройдут праздничные концерты, посвящённые годовщине Революции. И в честь нашей будущей скорой Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Я вздохнул. Мне больше ничего не оставалось. Про то, что командование зачастую принимало не самые логичные решения, что в этом времени, что в любом другом, я знал прекрасно. Знал и то, что обсуждать, а тем более оспаривать, решения маршалов всегда было крайне опрометчиво.
— Так что, голуби-Николины и сокол Чарный, ступайте… в свой «четырёхсотый», — вздохнул Березин. И мне показалось, что матерную часть указания маршрута он невероятным усилием воли удержал в себе. — Соседи ваши там на излечении, Ройзманы. Поговорите там с ними насчёт репертуара, раз уж начали.
Оксана рывком повернулась ко мне. Я молча кивнул, одновременно и Деду, давая понять, что приказ его понял, и ей. Будто поясняя, что считать наш дом только нашей крепостью было довольно легкомысленно. Наш бывший дом, так недолго пробывший им.
— Это сегодня. Только сперва на перевязку зайди, Ваня. Второй день несмотренным ходишь, — хмыкнул он.
Как⁈ Ну вот как можно держать в голове столько информации⁈ Без смартфонов с будильниками и напоминаниями, без специальных приложений, которые в моём прошлом будущем добивали моим современникам последние мозги, забирая на себя часть привычных и обязательных функций, вроде памяти, внимания, собранности… Наверное, поэтому мы и думали, что прошлые поколения, предки, деды-прадеды, были куда сильнее и мудрее нас. Ну, точнее, так думали те, кто не считал их рабами идеологии и фанатиками. Забывая о том, каких высот и чудес достигали эти люди, какие беды и катастрофы переживали, в каких войнах побеждали.
— А завтра с утра вас Вася или Саша найдут. Ну или Серёжа Мальцев. И проводят на новые квартиры, — кажется, наблюдать за выражениями наших лиц, сугубо идиотскими, доставляло ему удовольствие. — Жилмассив при школе хирургов готов, там тоже соседями будете. Какое-то время.

Последняя фраза мне решительно не понравилась. Но на неё, по-моему, кроме меня, никто внимания и не обратил. У Оксаны загорались глаза. Коля расправил плечи, поняв, что ему будет, куда привести из роддома жену и сына. И только я один думал о том, что всё это — до следующего налёта. Или до приказа в течение часа собрать вещи и проследовать на вокзал или аэродром.
И это ещё очень повезёт, если в течение часа…



Глава 10
Холодная голова

Березин ушёл, попрощавшись со мной и с Колей, вставшим-таки на ноги, пожав нам руки. Оксану приобнял бережно за плечи и отечески поцеловал в макушку. Я смотрел вслед ему и шагавшему за ним следом Васину, думая о том, что старая песня не врала. Эти люди никогда не спят. И иногда, очень редко, по ним это становится сильно заметно.

— Ты врач, Николин, или дерьмо на палке? — неожиданно, но привычно мило, как она одна и умела, вернула меня в реальность жена.
— Сам сомневаюсь временами. А что? — задумчиво продолжая смотреть вслед покидавшим двор чекистам, ответил я.
— То, что перевязки прогуливаешь! — скандальным тоном объявила она. И тут же приказала: — А ну, кати меня в тепло живо!
— Есть — катить в тепло, товарищ военврач третьего ранга! — улыбнулся я. И поцеловал её в щёку, и впрямь холодную. Действительно, засиделись мы тут, под деревцем. — Коль, айда с нами. Расскажешь хоть, что тут и как.
— Пошли, ага. А ты… расскажешь, что и как там?.. — в том, о каком именно «там» он спрашивал, сомнений не было.
— Расскажу. Раз один хрен приказ уже нарушил. Хотя, говорят, за одно и то же два раза не расстреливают, — разворачивая кресло с женой, ответил я.
— Да твою ж в бога-то, Николин! Ты как скажешь, как в лужу… Не городи ерунды уже, и не шути так! Вообще никак не шути, ну вот не твоё это! — взвилась Оксана, крутясь на сиденье.
— Не ёрзай, швы разойдутся, — сурово прикрикнул я, ожидая от неё взрыва негодования в ответ.
— Есть — не ёрзать, товарищ военврач второго ранга, — отозвалась она неожиданно покорно и уселась спокойно. Видимо, добившись своего.

— Зин! Чего там на обед нынче? — звонко, на весь коридор, осведомилась Окся, едва проехав мимо «инвалидного» поста и подскочившего Джураева, завидев возле кухни зав пищеблоком.
— Борщ! — гордо и громогласно ответила та, разворачиваясь и вытирая руки о вечное полотенце, висевшее через плечо.
— Три давай! Нет, давай четыре! Моему геройскому мужу двойная пайка полагается, за такие-то новости, — она подняла голову, глядя на меня с гордостью.
— Это за какие-такие? — тут же сделала стойку товарищ Плетнёва.
— Военная тайна! — поджала губы профессионально умевшая заинтриговать Оксана. — Ну кати давай, чего замер-то? Слыхал же — борщ стынет. А у Зинаиды Ивановны такой борщ, тако-о-ой бо-о-орщ…
— А какие вопросы к моему бор… Слыхал⁉ Он слышать, что ли, начал⁈ Женька! Дуй за Сергеичем, Генкой и Фимкой! Живой ногой давай! Ох ты, радость-то какая! А я как раз бутылочку «Московской особой» достала! Это тебе не красноголовка какая, не сучок-гидрашка ленинградская! Мягкая, говорят, как моя ж…
— Ну ты на весь госпиталь-то не ори, мать! — видимо, очень своевременно оборвала её Окся. — Кто-то ведь и работать должен остаться, и по койкам лежать, а ты тут блажишь так, что того и гляди все до единого в столовку набьются. Давка будет, а это непорядок!
— Да ну тя к богу, трепло ты, Пална, ёксель-моксель, ещё хуже меня самой, — отмахнулась улыбавшаяся Зина. За могучей спиной которой не было видно, но было слышно, как застучали по полу чьи-то ноги. Наверняка, кривые, геройские, товарища Мухина, который в кухне «четырёхсотого», кажется, прописался. Ну а что? Дело молодое, и воздух в кухне мяхше, приятнее…

Но там, в приятном воздухе, заседать нам не дали. Ссы́павшийся с лестницы с жутким грохотом Женя Мухин заявил категорично, что товарищ начальник госпиталя срочно требует Николиных и Чарного к себе в кабинет «для докладу». А товарищу Плетнёвой велено было обеспечить совещание «требуемым и сообразным инвентарём». Мы с Колей покатили гордую и довольную Оксану вверх по доскам, Зина с Женей скрылись в кухне под разочарованный гул раненых. Послушать новости хотелось всем, как и узнать о дивных потребительских свойствах «Московской особой», так неожиданно ударно разрекламированных заведующей пищеблоком. Но можно было и подождать — слухи в госпитале, как и в любой другой закрытой социальной группе, разлетались моментально, особенно строго секретные.
Николай Сергеевич нетерпеливо стоял в дверях кабинета, глядя на то, как сияла Оксана, впервые ехавшая к начальству прямо на бархате. И как улыбался нелюдимый и вечно хмурый Коля. И аж расцвёл, когда увидел, как я ответил что-то на негромкий вопрос жены. Да, слышащий ведущий хирург куда лучше глухого.
— Ваня, живо шуруй в перевязочную! Там Климова Маруся с Катей Беловой, уже ждут. А через семь минут жду у себя! — непререкаемым тоном велел он, перехватывая у меня ручки управления женой. То есть каталкой от жены.
— Здравствуйте, Николай Сергеевич! Будет исполнено! Вы только этих двоих не слушайте, пока я не вернусь, а то они вам наплетут с три короба, — кивнул я на вскинувшихся Чарного и Оксю.
— Это кто ещё наплетёт-то, кто наплетёт⁈ Скажет тоже! Сроду Оксана Плана треплом не была! — взвилась она.
— Не спорить со старшими по званию! — без особой надежды, но твёрдо скомандовал я.
— Ну, дождёшься ты у меня, муж дорогой, ну, дождёшься! Вот снимут швы с нас — я те покажу! — начала бухтеть она, но уже значительно тише.
— Конечно, покажешь. А я посмотрю. И попробую. Имею право — у меня и справка есть! — задрал я нос.
— Иди уже на перевязку давай, пробовальщик, — смущённо отмахнулась она, — вот, Катька с Марусей двери нараспашку держат!

В кабинет главврача я зашёл, пожалуй, и впрямь минут через семь. Ну точно меньше, чем за десять управились сестрички, в четыре-то руки. Их слаженная работа чем-то напомнила мне трансляции гонок «Формулы один», где механики на пит-стопе за какие-то считанные секунды заправляли бак и меняли колёса у болидов. В удивительно лёгких руках девчат мелькали салфетки и ножницы, тампоны с перекисью и йодом, лейкопластырь. Которого я заметил в шкафчике целые батареи. Видимо, снабжение госпиталя продолжало бить все рекорды и по скорости, и по эффективности, как и работа каждого медика в нём. Оставив Белову с Климовой счастливо всхлипывать от радости за Лиду и её сыночка, строго запретив рассказывать кому-нибудь хоть слово, прошёл пять шагов — и попал будто на шумную сельскую свадьбу.
— Садись давай, тебя одного и ждём, ёксель-моксель! — гудела Зина.
— Как за смертью посылать, честное слово, — заявил Мухин, но тут же словил от Плетнёвой подзатыльник, а от остальных — осуждающие взгляды. Да, такими словами в больницах бросаться было не принято.
— Давай уже, Вань, борщ стынет! — торопила жена.
— И не только! — многозначительно качнул в руке рюмку Покровский.
И это я ещё двух шагов от двери сделать не успел!

Я рассказал только то, чему был свидетелем лично. Не обмолвившись ни словом о новом лекарстве, сделав вид, что не замечаю тревожного недоумения коллег. Просто факты: температура снизилась и не поднималась третьи, четвёртые уже, сутки, состояние у обоих нормальное, стабильное, у маленького прошла желтуха, начал набирать вес. Да, в этом времени это всё звучало совершенно невероятно, в особенности на фоне первоначальной клинической картины. Которая неминуемо закончилась бы двумя смертями, если бы не два «но». Оба из которых были не из этого времени.
Поздравляли Колю, благодарили меня. После первого тоста, «За Победу», тут же пролетел второй, профильный, «За здоровье». Третий, такой привычный мне, «за тех, кто не вернулся» или «за тех, кого уже нет рядом», не звучал — вместо него был «за прекрасных дам», от которого смутились Окся, Фима и Зина. А больше никаких тостов и не было.
После того, как Покровский, очень стараясь, кажется, быть похожим на Березина, строго предупредил всех о необходимости хранить в тайне всё услышанное за этим столом в этом кабинете, стали расходиться. Мухин, удивив проворством, вполне соответствовавшим фамилии, прикатил стол, на который в столовой собирали посуду, и быстро помог Зине убрать пустые тарелки и миски. Она бережно сложила в полотенце хрустальные рюмочки, клятвенно заверив Николая Сергеевича, что вернёт все до единой чистыми, «газеткой протёртыми, чтоб блестели пуще!». Коля выкатывал Оксану, услышав, как главврач негромко попросил меня задержаться.

— Про школу в курсе? — начал он с неожиданного вопроса.
Вот и чего ему ответить? Что я написал целую докладную на пяти листах, о том, как по моему скромному мнению, которого опять никто не спрашивал, целесообразно было бы реорганизовать работу госпиталя? Поэтому ответил уклончиво:
— В общих чертах.
— Ну на́, ознакомься тогда и в частных, — Покровский достал из ящика папку и передал мне.
Ох, какие знакомые формулировки. Не говоря уже о бланке… Но если исключить «шапку» документа и подписи — тут процентов на восемьдесят она и была, та самая моя докладная. Не было только резюме, заключения, двадцати процентов, в которых предлагалось, как именно можно было использовать передовой опыт «четырёхсотого» в масштабе фронта. Для начала — одного фронта, Юго-Западного.
Зато были рисунки, схемы, графики и даже чертежи. Которые поражали пролетарским размахом и невозможной скоростью воплощения предписаний в реальность.
— Через два дня торжественное открытие. С тебя приветственное слово, — озадачил Николай Сергеевич. Хотя, скорее, ошарашил.
Послезавтра⁈ На следующий день после концерта, и через один после новоселья? Вот это темпы…
— А это всё уже готово? — сглотнув, кивнул я на план мини-академгородка, нарисованный мной же самим. Но перерисованный кем-то, у кого к этому было значительно больше таланта.
— В окно вон глянь, когда не лень, — пожал плечами он. — Пока не занавесили.
Когда мы ехали сюда, пока поднимался за Оксаной, пока на лавочке мёрзли, как-то не до того было, чтоб ворон считать, действительно. Вот и вышло, что поглядеть с высоты четвёртого этажа на улицу я сподобился только сейчас. И остолбенел.
Картинка ожила. За неполную неделю! Двухэтажное здание с большим крыльцом с резными или точёными столбиками колонн под двускатной крышей. Три ряда бараков, больше похожих на те, что в моём детстве звали «финскими», двухэтажных, каркасно-щитовых. У меня друг в таком жил, там тепло было даже в самые лютые зимы, а единственным минусом были кривые дощатые полы. Он рассказывал, как у них стиральная машинка в режиме отжима несколько раз из ванной в коридор выбегала.
Если смотреть от вокзала, от станции, то Лесная улица теперь была представлена не разномастными частными домиками-избушками, а, поочерёдно, сперва разросшимся прилично протезным цехом, который, наверное, тянул уже на целый комбинат, академгородком с двухэтажными домами — и нашим родным «четырёхсотым». То есть тем самым «треугольником Лаврентьева», какой я и держал в голове, выдумывая всё это: наука, образование, производство. Ну, в нашем случае — промышленное производство в цеху, наука и образование вместе в школе, и практика в госпитале. И почему-то мне казалось, что эта карта должна сыграть. Обязана. Куда б она делась, с чекистами-то на раздаче?
— Так чего, готов слова говорить приветственные? — спросил Покровский, дождавшись, пока я начну хотя бы моргать.
— Неа, — падая на стул, ответил я. Не вполне вежливо, наверное, но зато предельно искренне.
— Ты ещё скажи, что учебный план не подготовил! — он нахмурился. Но, кажется, в шутку. Господи, только бы в шутку!
— Кого? — ахнул я.
— План учебный. Чего читать будешь студентам? — чуть склонил на бок голову главный врач.
— Твою-у-у ж ма-а-ать… — вырвалось у меня. Да, к тому, что инициатива «догоняет» инициатора, готов я был. Не был к тому, что так быстро.
— Что делать думаешь? — как-то хитро сощурился он.
— Бежать, я так понимаю, не вариант? — выхлебав стакан воды, набулькав его без спросу из начальничьего графина, уточнил я.
— От кого? — с сомнением глянул на портрет товарища Сталина Покровский. — От партии?
— Ну да, — потирая загривок, хотелось, чтобы кровь побежала быстрее и, возможно, принесла в пустую, как колокол, голову хоть какое-то решение. Радовало, что голова хотя бы не гудела больше. Но, с другой стороны, раньше можно было бы сослаться на объективные причины — не читаю лекций, потому как не слышу ни пса. Рано сознался органам, ох и рано…
— А всё-таки? — продолжал пытать меня он.
— Мне нужна помощь и содействие старших товарищей, — потерев лицо, признал я. Пусть и не был уверен, что даже с ней, с этой помощью, что-то путное выйдет из этой идеи, реализовавшейся так стремительно. Но прослыть трепачом не хотелось совершенно.
— Тепло, — будто в детскую игру со мной играя, улыбнулся Николай Сергеевич. Продолжая наводить на какую-то мысль странного, но туповатого самородка от хирургии.
— Я должен сделать запрос товарищам на Энгельса, — уже более уверенно продолжил я, следя за его реакцией. — Подготовить список врачей, желательно с опытом преподавательской работы. И встретиться с ними.
— Молодец, — искренне похвалил Покровский, доставая из ящика стола лист бумаги. — Вот тут фамилии, специализации и опыт, кратко. Они подойдут завтра к началу обхода.
Я поднял на него глаза, которые в других обстоятельствах, пожалуй, вполне можно было бы назвать влюблёнными. Вот они, опыт и мастерство организаторов советского здравоохранения!
— Спасибо огромное, Николай Сергеевич! Я же ведь и представления не имею, как те лекции читать. Слушать худо-бедно умею, а читать-то и не пробовал никогда, — с жаром признался я.
— Не на чем, Ваня, не на чем, — он, кажется, смутился. — Одно дело делаем. И долг, как говорится, платежом красен?
— Какой долг? — удивился я. Не имея понятия, чего такого мог мне задолжать этот хороший человек, и когда?
— Ключи мне утром вручили. Вечером подводы с вещами нашими приедут. Соседями будем. Аля моя давно такой счастливой не выглядела! — пояснил он, потирая руки довольно.

В тёмной келье, о которой я надеялся забыть, как о неприятном, но неизбежном воспоминании, мы снова ночевали с Колей вдвоём. Он рассказал о том, что узнал от ребят, по поводу этой невероятной стройки. Оказалось, что техника и бригады работали круглые сутки. Два эшелона, что пришли с тыла, доставили каких-то не то инженерных, не то строительных специалистов, тракторы «Сталинец», экскаваторы, один из которых был аж какой-то многоковшовый, про который многие говорили с особым восхищением. Пригнали самосвалов, расставили прожектора, разожгли костры, будто наплевав на светомаскировку, хотя маскировочные сети на шестах всё равно растянули. И работа закипела. В том, что к делу приложили свои чистые руки товарищи с улицы Энгельса, сомневаться было глупо. Хотя, судя по размаху и темпам, там как бы не из самого Кремля команды шли.
Перед сном к нам заглянула тощая Костакова, принеся два стакана компоту. Чарный, простая душа, свой выдул тут же, поставив ей на поднос пустой. Я благодарно кивнул, не отрываясь от письма, но заметил, как дрогнула чуть её рука, ставя мой поближе. По компотной глади пошла еле заметная рябь, напомнившая мне про тот, «сногсшибательный», каким Света уже как-то потчевала меня прежде. И пить этот я не стал, пообещав, что сам принесу посуду в столовую позже. Поэтому и описание дозировок пенициллина и применимость его к разным случаям медицинской практики смог дописать до конца, и передать заклеенный пакет одному из Мальцевских, что сидели на лавке под нашей дверью. Трезво предположив, что моё уверенное использование сверхсекретного новейшего препарата и так выставило меня перед Березиным, как облупленного. Зачем вынуждать пожилого человека таскать меня по казематам и выпытывать нужные для Родины сведения, если их можно просто и честно отдать сразу, безвозмездно и без принуждения? Незачем.
Перед тем, как задуть керосинку, я посмотрел на Колю. Мой друг спал и улыбался во сне.

— Время позднее, товарищи, поэтому оперативно и только самое важно, — голос Митряшова звучал глуховато, выдавая усталость.
— Объект «Мурзилка» совершил четыре круга по стандартному маршруту. После дежурства посетил рабочую столовую «Ревтруда», выпив три кружки «Жигулёвского» пива…
— Только самое важное, — едва не прорычал Семён Трофимович.
— Виноват, товарищ майор госбезопасности! Возле газетного стенда бросил рядом с урной пачку от папирос. Далее вернулся на территорию госпиталя, лёг спать.
— Дальше.
— Объект «Гефест» между второй и третьей сменами посетил ту же рабочую столовую. Указанную пачку от папирос подобрал через двадцать две минуты после того, как она была выброшена «Мурзилкой». Пробыл в столовой тридцать четыре минуты. Далее вернулся на завод, продолжил работу.
— Дальше.
— Объект «Фря» территорию госпиталя не покидал. С «Мурзилкой» пересекался четырежды, два раза ругаясь, один раз просто мимоходом, ещё один — передавая при свидетелях сопроводительную документацию для отправляемых с эшелоном. Полагаю, «Мурзилка» мог получить донесение в числе тех бумаг и извлечь его в пути.
— Визуально?
— Визуального подтверждения нет.
— Плохо. Андрей Ильич, есть, что добавить?
— Кроме уже известного — нет, Семён Трофимович. Считаю предельно важным осуществлять наблюдение за «Гефестом» только силами самых проверенных сотрудников, — голос Березина звучал ещё хуже. — Сейчас, на этом этапе операции, напортачить мы просто права не имеем.
— Согласен. Продолжаем работу, товарищи!

Двери кабинета закрылись за вышедшими.
— Тебе бы поспать, Андрей Ильич, — негромко проговорил Митряшов.
— В гробу только если, — буркнул Дед, потирая глубоко запавшие глаза.
— Ну, это лишнее, — хмыкнул начальник облуправления. — В гробу я видал одному службу тащить, без помощи твоей неоценимой.
— Да ладно, — невесело улыбнулся немудрёной лести Березин. — Как думаешь, успеем? Ничего не могли «зевнуть»?
— Могли. Но только узнаем теперь тогда, когда уже поздно будет, — твёрдо сказал Митряшов. — Но по имеющимся сейчас данным, по радиоперехвату от товарища Бодина, всё сходится.
— Да уж, очень удачно нам этих новых спецов прислали, — кивнул Дед. — Наши бы до морковкина заговенья бились над шифровками без них, да без ключа…
— Ну так одно дело делаем, — кивнул начальник. — По основному наблюдению что?
— «Казак» очень своевременно опомнился. Я Серёжке наказал проверить его завтра, только не так, как у них принято, в восемь рыл в темноте из-за угла, а бережно. Но, думаю, сдюжит. У него теперь ещё злее мотивация, почти идеальная.
— Не приведи Бог к таким проверкам на мотивацию, — вздохнул Семён Трофимович. Точно знавший, кому, когда и какие слова можно было говорить.
— Это точно, — с такой же тяжестью вздохнул Березин. — Натерпелись ребята. Но если по плану всё пойдёт, да с приказом Фёдора Яковлевича, то, глядишь, и будет хоть неделька, чтоб выдохнуть им.
— Ладно. Работаем дальше, Андрей Ильич. Иди к себе и прикемарь до восьми. Считай, что это приказ!
Березин вышел.
— Была бы она ещё, та неделька, — едва слышно, себе под нос, выдохнул начальник облуправления НКВД, переворачивая строчками вверх лист, пролежавший перед ним всё совещание.



Глава 11
Первый дубль

— Это товарищи Карин и Богданов, кинорежиссёры из Москвы и Ленинграда. Это товарищи Фокин и Филиппов, кинооператоры, — представил мужчин в штатском Мальцев.
Мы с Оксаной вышли из подъезда нашего нового дома, куда Серёга, как и предупреждал вчера Дед, проводил нас почти сразу после обхода. Идти было буквально два шага, и в новой квартире мы провели от силы минут десять. Но не в силу слабости здоровья, а наоборот, по причине излишней вовлечённости. Потому как всё почти время по дороге и в самой жилплощади обсуждали тот самый утренний обход, оказавшийся целым консилиумом, да ещё каким! Четыре аж доцента, два настоящих профессора! И только один из них, самый старенький, оказался с придурью.

— Я считаю ваши методики антинаучными и исключительно опасными, юноша! — безапелляционно заявил он, воинственно выставив вперёд ухоженную бородёнку. Жиденькую, кстати, как и вся его неоправданно амбициозная, но угловатая, худая и сутулая фигура.
— Тогда не смею вас задерживать, профессор, — пожал я плечами, продолжая рассказывать насторожившимся остальным, как проходил процесс консолидации перелома бедренной кости у ранбольного, гордо лежавшего на койке в виде наглядного пособия для таких солидных дяденек.
— Что вы имеете в виду⁈ — возмутился дедок.
— Я непонятно выразился? — удивился я, прерывая объяснение.
— Да что вы себе позволяете, молодой человек⁈ — он явно зачем-то хотел скандала. Может, привык, а может, мне надо было начать его умолять и уговаривать, как научное светило если не всесоюзного, то уж точно областного масштаба. Но вот только это были не мои проблемы. У меня была одна-единственная — тотальная нехватка времени. И, пожалуй, кадров. Но такие вот, скандальные, мне точно были ни к чему.
— Товарищ старший лейтенант государственной безопасности, — медленно, официально обратился я к Серёге Мальцеву, что ненавязчиво стоял у дверей. В форме без знаков различия. — Проводите, пожалуйста, профессора Зарубина к выходу.
— Я буду жаловаться… — уже без прежних уверенности и напора, гораздо тише, по инерции выдал дедок, опасливо поглядывая на неуклонно надвигавшуюся госбезопасность.
— Ваше право. Продолжим, коллеги. Обратите внимание на снимки, они сделаны с разницей в две недели. Видите рост костной ткани? Как мы знаем, соединительная на рентгене заметна плохо, но вот эти участки говорят нам…
Со снимками была очередная удача. Наш рентгенолог, товарищ Степанов, Леонид Ильич, умудрялся из раза в раз делать такие проекции, что не нарадуешься. Наверное, нужно будет отдельную серию для киножурнала предусмотреть, с описанием техник и методик изготовления таких чудесных снимков на суровых аппаратах сороковых годов.
В общем, вот так и выпер целого профессора. Зато оставшиеся воодушевились — лучше и не придумаешь.
А на квартире смотреть особо и нечего было: те же две комнаты с кухней и санузлом, из мебели — матрасы на полу, стол и пара табуреток. Но, как уверял Коля, Ненашев и его банда обещали не подвести и на этот раз. А новоселье, как он же рассказал, планировалось одно, но уже на всех сразу, общее, коллективное, на все три дома, заселявшиеся первой очередью. Провожать нас после того обхода он пошёл вместе с Мальцевым, с которым переглянулся как-то непонятно.
— А ты где так приложился, Коль? — удивилась Оксана, опередив меня.
Под глазом санитарного казака наливался багрянцем свежий бланш, обещавший стать вполне себе порядочным фонарём.
— Производственная травма, — хмыкнул Чарный, снова переглянувшись с Серёгой. Который тоже фыркнул.
— Какая? — не отставала явно заинтригованная жена. — Носилками завалило? Утка упала со шкафа?
— Отстань от него, Оксь, — попросил я. Кажется, догадавшись, откуда что взялось.
— Да тьфу на вас, мужики, вот чего я скажу! — нахохлилась она в кресле, к которому, кажется, привыкла. — И на секреты ваши насквозь тайные тоже!
— Вот и правильно, — кивнул я, нажимая на ручки, поднимая передние колёса на точно такие же доски-рельсы, как в госпитале. Квартиру нам выделили на первом этаже, учтя, наверное, временные ограничения стальной Оксаны Палны в части мобильности.
По холодной жилплощади она каталась вполне уверенно сама, почти без моей помощи. Окна были открыты — проветривали после покраски. Но обещали, что к вечеру всё выветрится.
— Как думаешь, кто это нашему Колясику так поднёс? — спросила она негромко, так, чтобы не было слышно тем, кто мог бы стоять под окнами. И наверняка стоял.
— Думаю, Серёга или ещё кто-то из его ребят, — так же тихо ответил я, склоняясь ближе. Снова вдыхая тот аромат ландышей, по которому невозможно соскучился.
— Да с чего бы⁈ — ахнула она.
— На профпригодность, наверное, проверяли. Слыхал я, есть у них забава такая: курсанта в круг поставить и молотить. Закаляются, как сталь… — добавил я, не став говорить о том, где и у каких именно «них» была такая забава. И когда я это слыхал.
— Жуть какая. Дураки вы, мужики, и не лечитесь! — фыркнула жена.
— А то. Ещё какие, — согласился я. И покатил её к выходу. До обеда в плане стояла ещё одна операция.

— А это он, товарищ Николин, Иван Николаевич, военврач второго ранга, — представил четверым штатским меня Мальцев.
— Здравствуйте, товарищи, — поздоровался я за руку с каждым. Слабо представляя, за каким чёртом их-то надуло к нам в «четырёхсотый».
— Товарищ Николин! Нам поставлена задача — снять агитационную киноленту о работе молодого хирурга и всего Тамбовского госпиталя, — начал тот, что был постарше, Карин. Операторы закивали.
— Это великолепно, — проговорил я, хотя на лице читалось обратное. Снимался я последний раз, кажется, на выдаче дипломов. Хотя нет, ещё в одной южной стране нас снимали репортёры Красного Креста. Которые, как потом выяснилось, оказались американской разведгруппой под прикрытием.
— Мы непременно должны обсудить с вами сценарий! — энергично продолжал режиссёр.
— Непременно должны, — с той же интонацией повторил я, кажется, даже со спины видя, как хмурится жена. — Но позже. Давайте в столовой, в четырнадцать ноль ноль.
— Хорошо! — тряхнул он головой. Творческий человек, видимо, эмоциональный.
— Коль, проследи, чтобы товарищи не забыли документы, когда пойдут в госпиталь. У нас пропускная система, иначе никак, — пояснил я, провозя мимо расступившихся операторов жену.
— У нас все бумаги в полном порядке! — убедительно сообщал мне в удалявшуюся от него спину Карин. — Предписания! Справки! Мандаты!
— Да сам ты, — еле слышно буркнула стальная Оксана Пална, и мы с Колей хрюкнули синхронно.
— Проверенные товарищи, — скрывая улыбку, кивнул Мальцев, шагая рядом. — Этот, звонкий, хорошие ленты снял, нам пару показывали. Одну, про восстание, я запомнил — от восемнадцатого года. Интересная.
— Здорово, — без энтузиазма отозвался я. А потом встал резко, будто в растяжку влетел сходу.
— Ну чего опять застыл-то, муж дорогой? — удивилась Окся, задирая голову.
— Дело Ленина живёт! — ответил я, начиная улыбаться всё шире.
— В этом нет и не может быть никаких сомнений, — уверенно подтвердила она. — Как и в том, что две контузии — это слишком дохрена для одной головы, и без того слабенькой. Ты подробнее можешь?
— Неа… Зато они вот точно смогут, — качнул я головой назад, в сторону негромко обсуждавших что-то деятелей искусств.
— Ну начина-а-ается, — закрыв страдальчески лицо ладонью, протянула жена.
— Чего хоть? — уточнил недоумённо Коля, а Серёга заинтересованно кивнул.
— Николины чудеса, растак их и разэдак… — из-под руки ответила она. — Он теперь и этих как-то к делу пристроит. Да так, что и удивляться устанешь. Я этот взгляд знаю. Точно какую-то пакость задумал.
А я довольно кивнул. Радость моя была как всегда права.

— Но у меня распоряжение Комитета по делам искусств! — весомо, как ему казалось, заявил Карин.
— Мы же не будем мериться комитетами, правда? — поднял бровь я.
За спиной режиссёра синхронно кивнули и как-то хищно усмехнулись Чарный с Мальцевым. И если по поводу Коли могли возникнуть определённые сомнения в связи с фингалом под глазом, то Серёга выглядел — как с плаката: руки чистые, голова холодная, сердце горячее. И ППД за спиной.
— Но как же… — уже без уверенности спросил творческий интеллигент, косясь на эту парочку с заметной тревогой.
— Смотрите. Мы, ну, вернее, вы снимете ленту. И мы отправим её по линии нашего наркомата. И есть мнение… — тут я сделал нужную паузу, — что наш наркомат выразит горячее одобрение вашему за проявленную инициативу. Потому что агитационная лента — это, несомненно, хорошо. А вот учебно-методическое пособие для советских врачей — это ещё и прямая и неоценимая польза Красной Армии и всему советскому народу!
Под конец фразы я добавил в голос твёрдости и пафоса, расправил плечи и устремил взгляд в сторону светлого коммунистического будущего. Вышло, видимо, удачно — кинодеятель аж обернулся. И наткнулся там вместо будущего на настоящие лица чекистов, две штуки, одно с бланшем, но это мелочи.
— Вы думаете? — робко уточнил он, повернувшись обратно ко мне.
— Мы знаете! — заверил я.

Это было куда проще, чем выступать с речами или лекциями. Такого таланта мне, видимо, при рождении не отгрузили, а вот работать я умел, скажу без лишней скромности. И объяснять то, что делал, тоже мог, пусть и не всегда академическими терминами. Но для того, чтобы облечь мою грубую практику в нужные слова, у меня теперь были доценты и профессор, которые аж загорелись идеей целого нового направления в травматологии. Мне же было не до учёных степеней, кандидатских и прочих. Моей задачей, как и прежде, оставалась хорошая работа. И я продолжал оперировать. И почти привык уже к тому, что каждое действие приходилось озвучивать, а у стола непременно стояли двое с альбомами, записывая и даже зарисовывая ход операции.
В дебри киноискусства, важнейшего для советских граждан по авторитетному мнению вождя мирового пролетариата, не совался, потому как сроду не имел привычки лезть туда, о чём не имел понятия. Ограничился тем, что постарался уложить в тридцатиминутную будущую киноленту обзор аппарата ЧКС-41, демонстрацию работы с ним, установку в ходе операции и порядок ведения больных. По идее, по канонам всех роликов, которые я видел раньше, в финале должен был танцевать тот же раненый, которому собрали ногу из кусков на спицы, демонстрируя торжество советских науки и медицины, «До» и «После», наглядно, железобетонно, прямо в лоб. Но за этим надо было приезжать через месячишко — на нужном этапе консолидации в «четырёхсотом» не было ни единой сломанной кости. Зато киношники загорелись моей брошенной вскользь идеей сделать киножурнал — несколько выпусков, посвящённых не только остеосинтезу, но и протезированию, переливанию крови, наложению сосудистых швов. Были и другие темы, которые вполне могли стать основой для новых серий. И дистанционное образование рисковало появиться значительно раньше. Но в том, что пользы от этого будет вагон со мной неожиданно быстро согласился даже Березин. Хоть и не без замечаний.

— Ты, Ваня, края-то видь хоть иногда, для разнообразия, — хмуро начал он, заходя в мою келью, махнув рукой вскочившему было Коле.
— Виноват, товарищ майор госбезопасности, — на всякий случай признался я. Не имея понятия, где опять накосорезил.
— Ещё как, — согласился он, усаживаясь рядом с Чарным напротив меня. — С какого перепугу ты режиссёру из Москвы наплёл, что чекист?
— Я⁈ — когда это такое было? Неужели, провалы в памяти начались? Этого только не хватало…
— Нет, я! — буркнул Дед. — Кто с гордым видом пламенного дзержинца вещал про «наш наркомат»?
А, это… Ну, это нормально, это я помню.
— Ну так у него за спиной стояли Мальцев с Чарным, и Серёгиных в округе ещё было никак не меньше отделения. Так что чисто технически от наркомздрава народу там было меньше. Победили большевики! — уверенно отдулся я с лицом убеждённого ленинца.
— Тьфу ты, зараза такая, на всё-то у него ответы есть! — скрывая, кажется, удовольствие, нахмурился Андрей Ильич, обращаясь к Коле.
— Умный, — нейтрально согласился санитарный сержант, старательно не принимая ничьей стороны, не признавая ни себя чекистом, ни меня — самонадеянным дурнем.
— Это да, куда деваться, — вздохнул Дед. — Скажи-ка тогда мне, умный Ваня, а про киножурналы ты откуда нахватался?
Удивляться тому, что любое моё слово, в келье ли сказанное, или вообще где бы то ни было, тут же долетало до него, я давно перестал, поэтому ответил предельно честно:
— Да как-то само в голове родилось, Андрей Ильич. Вспомнил, как мы всем курсом читали свежие выпуски «Врачебного дела» и «Советской медицины». А до этого в кинотеатрах «Пионерию» глядели всем двором, всей улицей. Вот и это… Совместил, — развёл руками я.
— Совместил он… — буркнул Березин, но уже точно без раздражения. — Кости вон совмещай в кольцах своих блестящих, это, говорят, у тебя лучше выходит.
— А про это будет как раз первый выпуск, — воодушевлённо подхватил я. — Получасовая серия, где от и до вся техника будет рассказана! Хоть на большой экран, хоть с кинопередвижкой на фронт, учить врачей без отрыва от работы, не гоняя эшелоны через полстраны!
Дед прищурился. Открыл рот. Закрыл. Поднял бровь.
— Добро. Делайте свою медицинскую «Пионерию». И про то, чтобы отправить первую серию в Москву по нашей, — он со значением посмотрел на меня, — линии, я решу.
— Служу Советскому Союзу! — подскочил я с койки.
— Служи-служи… За бумаги по новому лекарству спасибо. Отправили в ваш наркомат и в Главное военно-санитарное управление. Изучают, тиражировать будут, вместе с первыми партиями по госпиталям разошлют. Наверное, через декаду уже.
Ого! Десять дней! Всего десять дней — и пенициллин будет работать, да не в какой-то одной клинике, где ещё несколько месяцев ушло бы на отработку методик и дозировок, а всесоюзно! Ну, может, и не совсем так, но всё же…
— А ты пока работай дальше. Про идею твою с преподавателями мне Николай Сергеевич доложил, хорошая идея. И люди проверенные, с опытом. И Зарубина ты удачно отфутболил — скандальный он. А у вас на скандалы времени тратиться не должно.
Мы с Колей одинаково открыли пошире глаза, точно не ожидая слов, вроде «отфутболил» от товарища Деда. А он, будто радуясь произведённому впечатлению, продолжал.
— Разделение труда — мысль здравая вполне. И товарищи от науки, работники умственного труда, очень кстати будут, усилят тебя, практика-самородка. А ты слово мне дай, коммунистическое, что будешь следить за собственным состоянием здоровья, и если почувствуешь недомогание — тут же сообщишь, а не продолжишь надсаживаться до тех пор, пока дуба не дашь!
Теперь они с Колей смотрели на меня с совершенно одинаковым неудовольствием. Ну да, есть грешок, увлекаюсь, бывает…
— Даю честное коммунистическое слово, Андрей Ильич, — кивнул я. — И товарищи Чарный с Николиной проследят. В них я, честно говоря, больше уверен, чем в себе.
— Это точно, — согласился Березин. — А то знаю я тебя, уникума: хлебом не корми — дай в какую-нибудь заваруху встрять. Так вот встревать, лезть, соваться, как угодно приближаться к любому месту, человеку или событию, не имеющему касательства к школе или госпиталю, строго запрещаю! И это — приказ!
Он смотрел на меня тяжким служебным взором, в котором будто причудливо сочетались взгляды старых проктолога, инструктора по вождению и учительницы младших классов. Тех, кто знает людей не понаслышке, с самых неожиданных сторон, и поэтому никаких восторженных мыслей на их счёт в силу богатого жизненного опыта не питает.
— Вас понял, товарищ майор госбезопасности, — ответственно кивнул я, пусть и с печальным лицом. Точно зная, что вру, пусть и не специально. Но весь опыт существования в страшном сорок первом году уверял — обязательно встряну. И неприятностей непременно найду. Кто бы знал, как мне самому это не нравилось, да только та сила, что отправила меня сюда, моим мнением совершенно не интересовалась. Оставалось только надеяться на лучшее. И верить в то, что хорошие люди — медики, военные, чекисты, все, от замкомфронта до шофёра или плотника, с кем сводила меня здесь судьба —помогут.
Потому что всё, что мы делали, было направлено на одну-единственную цель. На Победу. На нашу Победу.



Глава 12
Перед балом

Ройзманы были живы и практически полностью здоровы. Эсфирь Израилевну чуть посекло осколками вылетевшего стекла по пути к бомбоубежищу, и ногу она подвернула. Абрам Яковлевич сорвал спину, пока тащил её, и едва не заработал грыжу. Не то, чтобы мадам Ройзман была очень в теле, просто сам пианист был человеком творческим, воздушным, в том числе в плане комплекции. Ногу и спину творческой чете поправили очередным «Николиным чудом», на этот раз в форме мази или «линимента», как говорил старичок-аптекарь. Который как раз заглянул в ординаторскую.
— Чем порадуете, Юрий Серафимович? — по нему видно было, что порадует непременно, но вот чем именно? Наводок, пусть и не стопроцентных, я ему выдал в достатке, хотя по большей части и нечаянно, просто под нос бубня привычные названия препаратов. До появления которых ещё было далеко.
— Ванюша, мой юный друг, получилось! С этиленхлоргидрином вышел казус поперву, но сладилось! — он воодушевлённо тряс мне ладонь, выглядя гордым сверх меры.
— Неужели вам удалось получить 2-диметиламиноэтилхлорид? — у меня аж дыхание перехватило.
— Ну так! — задрал нос старый фармацевт и химик. Но не любитель, а, как в очередной раз выяснилось, профессионал, да притом до ужаса увлечённый. И явно удачливый. И мне с ним невероятно повезло.
Юрий Серафимович Зайцев начинал обучение на химико-фармацевтическом факультете Петроградского университета, ставшем в процессе его учёбы Ленинградским химико-фармацевтическим институтом. Повышал квалификацию он в Московском, а потом даже преподавал одно время в Харьковском фармацевтическом. А под старость ушёл из науки, став одним из лучших и опытнейших аптекарей Тамбова.
— Только, боюсь, в виварий институтский меня больше не пустят, — по лицу его видно было, что боялся он этого не особо сильно.
— Много крысок полегло? — сочувственно спросил я. Доступы в институт микробиологии и эпидемиологии, к приборам и подопытным зверушкам, для него «пробивал» по моей просьбе сам Березин.
— Сколь требовалось для определения среднесмертельной дозы по методам Прозоровского и Кербера, столь и полегло, — отмахнулся Зайцев. — Пересчёт по методу Фрейриха, определение дозировки переносом с мыши на человека по коэффициентам поверхности тела, я сделал. Очень похожи дозировки вышли на те, что ты и предполагал.
— А… — я даже спросить не успел, он опередил, сияя от удовольствия.
— Да, мой юный друг! И тест на кроличьей роговице по методу Ренье, и тест на подвздошной кишке морской свинки — всё проведено! Подтверждены опытным путём и местноанестезирующее действие, и даже антигистаминное! Это невероятно!
Не выдержав, я порывисто обнял химика-энтузиаста. Потому что синтезированный им препарат был если не на вес золота, то не очень далеко от этого.
— Как назовёшь? — с интересом спросил он.
Ну да, если на упаковке писать «2-(дифенилметокси)-N,N-диметилэтанамин (в виде гидрохлорида)», то Родина разорится на картоне и чернилах. И сопроводительный листок-вкладыш получится с портянку размером. «Дифенгидрамин» тоже не интересно…
— Тамбол! — предложил я. И поправился. — Тамбол Зайцева!
— Тогда уж Николина-Зайцева, — он, кажется, даже смутился.
— Тогда пусть просто Тамбол останется, чтоб никому обидно не было. А, Юрий Серафимович? — улыбнулся я.
— Пусть так, Ванюша, пусть так. Что дальше планируешь? — спросил неуёмной энергии старик, потирая руки, явно в предвкушении очередной задачки.
— Нужно, Юрий Серафимович, подробно весь цикл синтеза препарата изложить, — опомнился я. Наука — наукой, но общественная польза от этого открытия, пусть и фальшивого, «вспомненного», а не придуманного мной, будет только тогда, когда произвести его сможет не в микродозах один отдельно взятый энтузиаст со штучными, высочайшими навыками и доступом к институтским лабораториям. Оказавшийся способным по рациональной номенклатуре и структурной формуле создать то, что требовалось. То, что я, по счастью, помнил с третьего курса, из разделов общей и частной фармакологии.
— Я, мой юный друг, может, и старый, но не дурной, — он с хитрой улыбкой выудил из-за пазухи внушительного вида конверт из плотной коричневой бумаги. Запечатанный по-старинке, сургучом.
— Тут вся цепочка? — уточнил я, подумав, пусть и с опозданием, что мог и обидеть старика нечаянно. Но ошибся.
— Всё, даже не сомневайся. И по этапам если разбирать, то выйдет, что один выживший из ума химик-аптекарь, про которого давно говорят, что он по старости лет забывчив стал и слаб на голову, внезапно смешал случайные смеси и растворы — и получил… Тамбол, говоришь? А хорошее название, звучное!
Он продолжал хитро улыбаться.
— Ну да… — без уверенности кивнул я. — Растворить бензофенон в спирте случайно можно, согласен. И даже цинковую пыль добавить нечаянно — она ж тут на каждом шагу буквально валяется, в Тамбове… Но вот конденсация Вильямсона и обратная перегонка в вакууме могут… вызвать определённые вопросы.
Зайцев тихонько захохотал по-стариковски, будто дряхлый конь заржал где-то вдалеке. Но очень быстро стал серьёзным.
— А ты, мой юный друг, передавай бумаги тем, кто не станет лишних вопросов задавать. Кому доверяешь.
— Тогда я их даже у себя оставить не смогу, Юрий Серафимович, — на моём лице мелькнула досада. И, пожалуй, тоска. Потому что верить, как известно, нельзя было даже себе самому.
— Тогда тем, кто не подведёт, — чуть склонил он голову к плечу. И произнёс это тише, со значением.
— Тут проще, — кривовато, но всё же улыбнулся я.
Бумаги ушли на Энгельса, конечно. Вернее, уехали с Сашей Паньковым. А я получил надежду на то, что препарат, который и аллергические реакции купировал, и зуд снимал, и успокоительным-противорвотным был при контузиях, черепно-мозговых или после здешнего беспощадного наркоза, тоже опередит свою время, как и пенициллин. И тоже сможет приблизить нашу Победу.
Но товарищей Ройзманов на ноги поднял не он. Юрий Серафимович, удивляясь, как сам выразился, изящности и простоте решения, смешал густой перцовый экстракт, полученный из его же производства аптечной настойки жгучего перца, с живичным скипидаром, камфорой и эфиром салициловой кислоты. За основу взяли ланолин. И мазь, незаменимая для профессиональных спортсменов и военных, тоже опередила своё время. И работала она куда лучше простых растираний скипидаром, горчичников, или перцового пластыря, которыми растяжения и суставные боли лечили сейчас. Эсфирь Израилевна сперва брезгливо морщилась от запаха, а потом вытаращила тёмные глаза сильнее обычного, когда лодыжку начало припекать. Абрам Яковлевич кряхтел и морщился, но выглядел довольным в высшей степени — ведь боль в спине проходила! Как рукой снимало! Крепкой, огненно-горячей рукой, какие и должны быть у советской медицины. И обсудить, как рекомендовал Березин, репертуар мы смогли без проблем и лишних ахов-охов со стороны творческой интеллигенции при каждом неловком движении. Оставшись им, тем репертуаром, вполне удовлетворёнными — там больше не было грустных песен про детей-сирот.

И концерт не подкачал!
Не знаю уж, в каких ещё учреждениях и предприятиях Тамбова проводили поддержку боевого духа и патриотических массовых настроений в честь двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, но у нас, в «четырёхсотом» народ нарядный был с самого утра. В обычном смысле слова нарядным: девчата и женщины, кому не нужно было носить сестринских косынок и врачебных шапочек, щеголяли завитыми локонами, румянами и даже тушью для ресниц, кажется. Ароматы от них доносились, как ностальгически отметил Юрий Серафимович, «пленительные». Правда, при этом он покосился на меня каким-то странным предметным изучающим взглядом исследователя. Но меня это беспокоило мало. То, что, а вернее та, кто меня беспокоила много, освобождённая в силу ранения от необходимости не то, что дежурить, а даже форму носить, была сегодня в том самом зелёном платье, в каком мы танцевали наш с ней первый вальс. Чуть грустно смотревшая на подруг, шушукавшихся по углам, лестницам и коридорам, стрелявших подведёнными глазками в сторону мужчин и парней, раненых и вполне здоровых. Здоровые, к их явному огорчению, интереса не проявляли. Потому что были либо женатыми, вроде меня, либо выше головы загруженными работой, вроде меня, Гены Гранина или Славы Коркунова, либо стояли на постах, обеспечивая покой и порядок.
— Чего грустишь, радость моя? — склонился я к бархатному креслу, к моей королеве, хоть для СССР сорок первого года сравнение и было тревожно-сомнительным. Но выглядела она именно так.
— Глупости, Вань, не бери в голову, — вздохнула Оксана, но несколько раз моргнула, глядя в сторону, прежде, чем посмотреть на меня. Будто слёзы гоня.
— А всё-таки? — я положил ладонь поверх её пальцев.
— Что, думаешь, и тут чудо какое-то оформишь, проклятый антинаучный колдун? — да, привычка прятаться за язвительностью и нападать первой сильно въелась в её характер. Но с таким-то анамнезом глупо было ждать других симптомов.
— Уверен, — кивнул я. Вдыхая родной аромат ландыша, сейчас звучащий особенно нежно. В который раз гоня от себя мысль о том, как жил бы, пройди тот осколок чуть глубже…
— А знаешь… — она повернулась, чтобы смотреть мне прямо в лицо, не косясь. — Ты, наверное, первый человек, после папы, кому я так верю. Даже страшно, Вань. Вот скажешь: с крыши сигай — не задумываясь выпрыгну.
— Не скажу, милая. Ты мне нужна живая и здоровая, — неловко, словно смущаясь себя самого, ответил я.
— Для опытов? — ну да, случайно прорвавшуюся искренность привычно скрыл сарказм.
— Для жизни. Для счастья. И для Победы.
— Хана фашистам, — она даже по подлокотнику пристукнула. Не той рукой, на которой так и лежала моя ладонь. — Я теперь, выходит, тайное оружие партии? Пока я жива-здорова — Победы не избежать?
— Смотри-ка, а ты растёшь над собой. Раньше бы сказала «не избечь», — хмыкнул я, вспомнив ту нашу первую встречу в лесу под Перегоновкой, где она спрашивала у старшины Тимофеева «чего хватать, куды бечь».
— И это я ещё язва! — повысила голос она, хотя глаза сияли лесными озёрами, над которыми вышло в зенит ясное Солнышко. — А ты, знать, похлеще меня будешь! Молчит-молчит, а потом как ляпнет!
— Буду, радость моя, буду. Ты — обычная язва, а я — прободная, — я гордо поднял подбородок. — И пока мы вместе — фашистов и их выкормышей ждёт лютая гибель!
— Отлично сказано! — от голоса Березина я едва не подскочил. Старый волк умудрялся двигаться совершенно бесшумно. — Вот и будем, товарищи, вместе, на гибель всем врагам!
— Напугали, Андрей Ильич, — как-то даже жалобно пискнула Окся, почувствовав, как я вздрогнул. И как сжалась в кулак моя ладонь, слетевшая с её руки. Потому что понимание того, чей голос я услышал, пришло позже готовности защищать её.
— Прости, Оксаночка, прости. Вот, прислало начальство лично на концерт посмотреть. Всё ли тут у вас готово? — он обошёл кресло, встав перед нами. В том же старомодном костюме-тройке, с вытертым портфельчиком в руке. Такой же страшный и смертоносный, как прежде. Будто бы даже отдохнувший, и от этого ещё более опасный.
— Ну а то как же? — в его присутствии она становилась привычно ещё ближе к народу, общаясь со старым чекистом легко, по-свойски, как с Зиной Плетнёвой. Я, пожалуй, и представить не мог, чего это ей стоило. Но стальная Оксана Пална продолжала быть собой, играя привычную роль, вторую войну подряд. — Паркет в актовом зале надраили — хоть ты глядись в него! Пионеры с обеда там скрипки пилят — аж зубы сводит. Зав пищеблоком полфлакона «Красной Москвы» на себя вылила, так что рядом глаза режет, дышать больно!
— Ну так праздник-то какой! Годовщина Революции! — морщины в уголках глаз его стали значительно гуще.
— Ясное дело! К слову про смерть фашистским оккупантам — надо Зинку к Женькиному самолёту привязать и на Берлин скинуть! Все, кто от её визга, пока она вниз лететь будет, не помрёт, как один от аромата её смертоносного перемрут, как клопы! — не унималась жена.
— Пална! Я тебя в щах утоплю! — характерный запах духов, какие в моём времени носили только заслуженные пенсионерки, я почуял раньше Оксаны, поэтому не удивился. Березин нашествие Плетнёвой и вовсе видел, стоя напротив нас.
— Утомишься, мать! Сама ж сто раз говорила, что такие, как я, не тонут! — не моргнув глазом отозвалась железная военврач.
— Да тьфу на тебя, ёксель-моксель! С тобой ругаться — как против ветра… это самое… взлетать! — нашлась товарищ зав пищеблоком, подходя ближе.
— Против ветра взлетать — милое дело, Зинуша, — товарищ Мухин, будто привычно и мастерски подлетев от облаков, выйдя из тени Плетнёвой, вполне похожей на грозовую тучу, попробовал влезть. Но тщетно.
— Ой, иди уже, сыч летучий! По тебе и видно, что всю дорогу только и делал, что против ветра… взлетал! — переключилась на него Зина.
Странно было видеть майора госбезопасности, хохотавшего до слёз. Потому что казалось, что на этот раз он был совершенно искренен, не играл. И мне очень хотелось верить, что так было от того, что за безопасность «четырёхсотого» и всех его обитателей, как постоянных, так и временных, Березин был сейчас спокоен.
Переругиваясь и перешучиваясь, мы пошли к актовому залу, куда потихоньку начинал стягиваться народ. Скрипели по полу резиновые нашлёпки костылей, стучали протезы, шаркали тапки и обрезанные валенки. Стучали дробно каблучки туфель, по которым, наверное, так скучали в войну девичьи ножки. Скрипели сапоги, начищенные до блеска. Казалось, беззвучно двигались только товарищ майор госбезопасности, да моя принцесса-весна в своём зелёном платье, летевшая на бал. Пусть и в честь двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Да ещё верный Коля за спиной.
С привычно-хмурого лица санитарного казака не сходила улыбка полного и безоговорочного счастья. Её не омрачало даже то, что сына подержать не дали, сославшись на то, что малыш пока слаб, и любая инфекция будет для него губительной. От жены тоже отогнали довольно быстро, напугав обоих тем, что «нельзя волноваться — молоко пропадёт!». Но даже эта, короткая и какая-то суматошная, встреча была настолько яркой, что не передать. Я видел слёзы в глазах сестёр, акушерок и самой Татьяны Клавдиевны. Трубно сморкался в большой клетчатый платок Владимир Фёдорович. Отводили глаза даже пара бойцов НКВД, дежуривших у палаты Лиды посменно. Это было чудо, невозможное, невероятное, но оно было. И сделало любовь простой медсестры и непростого санитара ещё крепче. И ни Серёга Мальцев, ни сам Андрей Ильич ни слова не говорили счастливому до одури сержанту о бдительности и внимательности. Понимая, что мыслями он был сейчас не в «четырёхсотом», а в областной, где в одной палате шла на поправку вернувшаяся с того света жена, а в другой сучил ножками совершенно здоровый, хоть и маленький пока, сын.

Открыл концерт, конечно, Николай Сергеевич. Со свойственной моменту серьёзностью он признал, что встречать двадцать четвёртую годовщину Великого Октября пришлось в тяжёлых условиях. Но в том, что Победа будет за нами, ни у кого не было ни малейших сомнений. По лицам медиков, ранбольных, чекистов, плотников и всех, кто слушал его слова, это было совершенно понятно. Начальник госпиталя цитировал речь самого товарища Сталина, повторяя его слова о силе и стойкости, о мужестве и героизме. На словах о том, что наша страна во много раз богаче промышленностью и сырьём, чем в далёком 1918 году, когда праздновали первую годовщину, многие посмотрели на гордых стариков из «э́кспертного протезного цеха», ставшего комбинатом меньше чем за месяц. И на липовые ноги их производства, на которых вполне твёрдо стояли красноармейцы и командиры.
На словах о том, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой и напрягают последние силы, поднялся одобрительный гул. Я чудом сдержался, чтоб не поморщиться или качнуть головой. Никому здесь не нужно было знать, сколько бед и ужаса впереди. Здесь, где ужас и беда были вокруг, за каждой дверью, где ими грозил каждый следующий день, эти героические люди верили в Победу и делали всё возможное и невозможное для её приближения. И какой-то неожиданный тревожный восторг появился внутри у молодого военврача второго ранга. Который вдруг отчётливо, кристально ясно понял, почему именно Победа будет за нами.
Потому что её ждали и в неё верили, не допуская и тени сомнений, даже те, кому сомневаться полагалось по должности. И даже я сам, зная будущее, делал всё возможное для неё. И невозможное делал тоже. У Советского Союза появились новые методики хирургии, новые лекарства, новые способы сохранять то самое главное, в чём и были залог и неизбежность нашей Победы. Вот этих самоотверженных и героических людей, готовых на всё, ради своей Родины.



Глава 13
Взрывы эмоций

После вступительных слов начальника госпиталя, богатых на эмоции, пусть и в основном на праведный гнев, начался собственно концерт.
Личный состав и раненые «четырёхсотого», как и других госпиталей Тамбова, в плане культуры и эмоций были подкованы, и в какой-то степени даже избалованы — воспитанники детских домов, школьники, пионеры регулярно навещали красноармейцев и командиров, пели, плясали, дарили поделки. И лица бойцов светлели, уходили бледность и гримасы боли и му́ки. Они вспоминали об оставшихся дома детях, сестрёнках и братишках. И даже если дома́ их сейчас оставались за линией фронта, надвигавшегося огненно-чёрной железной тучей на Родину, каждый знал — это не навсегда.
Помогали госпиталям и «шефы», заводы и фабрики, колхозы и учреждения города и области, и деньгами, и продовольствием, и просто руками-ногами — были составлены графики дежурств, каждый день приходили люди, чтобы работать в цеху, при кухне и кочегарке-котельной, мыли полы, стирали бинты и бельё. Увидев это впервые, я диву давался. Нет, там, в будущем, тоже были волонтёры, помощники, и при госпиталях, и просто те, кто привозил ребятам к «ленточке» всё необходимое, от броников и пластин к ним до маск-сеток и нательного белья. Но там масштаб был другой. И это иногда печалило. Как и воспоминания о том, как, когда всё только начиналось, многие дети моих коллег в клинике, да и несколько медиков оттуда, собрались в одночасье и пересекли границу. Оставили Родину.
Здесь таких не было.

Начались песни. И на лицах зрителей, таких разных, начали появляться очень похожие, почти одинаковые улыбки.
Советская эстрада тридцатых причудливо для меня, но вполне привычно для здешних, переплеталась с национальными мотивами и ритмами. А Абрам Яковлевич, сидевший за невесть откуда взявшемся в актовом зале пианино, уверенно подхватывал незнакомые ему, но родные для других, мелодии, пусть и выдавая их в несколько неожиданных аранжировках, где отчётливо слышались немецкая вечная классика и не менее вечные «семь сорок» и «Хава нагила», или что-то в этом роде. Но получалось как-то удивительно мило и душевно.
Я, ещё когда ко второму концерту готовились, избегая тревожных и нежелательных мелодий и ритмов зарубежных эстрады и более серьёзных произведений, вспоминал читанные мной раньше книжки про тех, кому «повезло» попасть в своё или чужое прошлое. Там, помнится, через одного герои начинали «писать» песни, снимать прорывные киноленты. Некоторые и разговорного жанра не чурались, выступая на сцене. Вспомнился и чудесный фильм из детства, где по заданию дорвавшегося до реальной власти управдома один жулик внедрял в Московии шестнадцатого века всякие «тили-тили» и прочие «трали-вали». Наверное, мог и я блеснуть чем-то подобным. Но вот только ни голоса, ни талантов в этом направлении у меня тоже не было, и публичных выступлений я сроду не любил, если только не в составе вооружённой группы. Поэтому советская эстрада сорок первого осталась без неожиданных новинок. Но всем, судя по счастливым лицам, хватало и этого.

Неожиданно заглушив фортепиано, зазвенели струны, раздались звуки бубнов. Со скрипом сдвинулись стулья и лавки — «ходячие» помогали «сидячим», до которых ещё не дошли ноги с протезного цеха. А на центр импровизированной танцплощадки вышел сержант Джураев. Парни, его земляки, выдавали что-то неописуемое, двое на приличного размера круглых бубнах, один — на чём-то вроде домры с длинным грифом, по которому летали его лёгкие пальцы. «Дутар, товарищ командир! Я его с собой привёз!» — восхитилась старая память, выдав образ младшего лейтенанта Сагдуллаева.
Абрам Яковлевич как-то удивительно лаконично вплёл звуки пианино в этот яркий национальный юго-восточный колорит, а Эсфирь Израилевна резко обернулась к новой инструментальной группе, вздымая руки, как самая натуральная ведьма.
Вряд ли у джигитов было принято подчиняться женщинам, но тут, видимо, опять какое-то чудо произошло. И, повинуясь уверенным взмахам дирижёрской палочки, земляки Джураева снизили темп до приемлемого. Парни из аулов или кишлаков, вряд ли имевшие хоть какое-то понятие о всяких терциях, четвертях, осьмушках и прочих пиццикато, повиновались концертмейстеру-еврейке. Прав был комэск Титаренко — музыка вечна.

Об этом у нас с четой Ройзманов был отдельный разговор, как раз после установочной беседы с киношными деятелями искусств, которые поведали, что плёнки у них не так много, чтобы рассчитывать на кучу дублей. Да и актовый зал госпиталя был не съёмочной площадкой, чтобы каждый раз вскакивать и орать в блестящий жестяной рупор: «Стоп! Халтура! Заново!», и массовка наша почти поголовно предупреждена о съёмках не была. Но про громады гудевших и трещавших камер люди забывали, когда слышали голоса детей и звуки музыки. Магия кино, как она есть.
Но как бы то ни было, снять танец на протезе было нужно и с идеологической точки зрения, и с художественной, и ещё с каких-то других, наверное, о которых я не догадывался. Но идею режиссёров поддержал сразу — это своих собственных, «живых» ног, «выращенных» на аппаратах ЧКС-41 у нас пока не было. Зато липовых, на резиновом ходу — сколько угодно! Точнее, ровно двадцать три штуки, но этого точно должно было хватить для нескольких кадров будущей серии киножурнала о протезировании. Мы уже придумали отличную заставку для его начала: карандаш выводил буквы «СССР», а под ними слово «протезы». Камера отдалялась, и в кадре появлялся довольный, хоть и взволнованный Серёжа Хват, писавший тем самым карандашом. Зажатым в двух железных «пальцах».
Единственный риск был в том, что кто-нибудь из плясунов чересчур увлечётся и брякнется посреди съёмок, как тот летун на костылях в прошлый раз, и его снова придётся ловить могучей товарищу Плетнёвой. Но эта сцена нам категорически не подходила композиционно. Да и идейно тоже, наверное. Поэтому Ройзманам было строго наказано следить за ситуацией, не давая танцам перейти в пляски, особенно тогда, когда выходили ранбольные с неполным комплектом конечностей. И сейчас они оба отработали просто блестяще, снизив темп национального танца до допустимого. Джураев плыл над паркетом, улыбаясь счастливо, как светлое облако над Памиром или Фанскими горами. И не то, что не упал — даже не оступился ни разу. Фокин с Филипповым, операторы, поочерёдно выглядывали из-за камер, улыбаясь и поднимая вверх большие пальцы. Вот так, Мосфильм, знай наших, с «четырёхсотого»! С первого дубля!

О том, какие сцены оставить для первой серии, а какие пустить в следующие, режиссёры спорили до хрипоты вчера за обедом, ещё даже не видя их отснятыми. В этом времени, как я понял, воображение и фантазия работали куда лучше — не нужно было ни модной три-дэ визуализации, ни прочих компьютерных спецэффектов. Образ рождался в голове одного, он доносил его, не всегда культурными словами, до другого, иногда помогая себе жестами и карандашными набросками. И можно было быть стопроцентно уверенным в том, что на экране будет именно то, что задумано. Или ещё лучше. Я же со своей стороны всего один раз удивил искусственных деятелей, предложив ту самую связку «До» и «После» или «было — стало» для серии о протезировании. Вот операционный стол. Вот ампутация конечности. Вот культя на разных стадиях заживления. А вот — танцующий боец.
— Но ведь это же разные люди! — недоверчиво прищурился на меня Богданов.
— И чего? — удивился я. — Это же кино! Притом учебно-методическое. Мы достоверно передаём процесс операции, восстановления, заживления культи, изготовления и крепления протеза. А то, что ноги на разных кадрах разные — дело десятое. Главное, что длина культи одна. В ампутантах у нас, к сожалению, недостатка нет…
Нахмурились все. Но правоту мою признали. Как и то, что людям, лишившимся ног выше колена, будет совершенно плевать, кому именно ещё отняли ногу, и кому конкретно в кино приделали новую. Врачам тоже нет никакого дела до фамилий тех, кого они спасали. Главное, что точно такие же протезы начинали, как сообщил коротко Васин, уже начинали производиться в Куйбышеве-Самаре, Молотове-Перми и Свердловске-Екатеринбурге. Не говоря уже о Москве. И что Красная Армия уже начинала ставить на ноги тех, у кого их не было. А ещё пришлось торжественно пообещать каждому, даже тем, чьих лиц на кадрах не показывали, что в титрах непременно будут их имена, фамилии и звания. И подразделения, но только если поступит одобрение от органов. К этому условию все новоявленные звёзды экрана отнеслись с пониманием. А ещё пришлось уверенно пообещать Ройзманам, что все композиции, задействованные в киноленте, тоже будут указаны, данью уважения к авторам слов и музыки. Говорить музыкантам о том, что звук будут накладывать позже, и вряд ли именно тот, что собирались на всякий случай записать на концерте, мы не стали. Но, если я правильно понял киношников, здешние микрофоны пока не были готовы к тому, чтобы записи с них можно было использовать в кино сразу.

Когда Джураев отплясал, и стихла музыка его родных предгорий или откуда там он был родом, в глазах его стояли слёзы. И он поклонился, прижав ладонь к сердцу, сперва Сухорукову, потом Ненашеву с Мироновым, а потом и мне, стоявшему рядом с креслом Оксаны. Мы склонили головы в ответ. И улыбнулись одновременно, поддерживая, подбадривая его. Улыбнулся и он. А над залом зазвучала новая мелодия.
Под «Рио-Риту» площадка наполнилась парами. Там были и медики, и больные, и гости. Танцевали и дети, вызывая всё новые и новые улыбки взрослых. И только моя Окся смотрела на это без радости, безуспешно пряча печаль.
— Выше нос, радость моя, — шепнул я ей на ухо, склонившись.
— Конечно, выше. Как иначе-то? На табуретке же катаюсь, как дура, сидя, и не видно отсюда ни хрена, пока башку не задерёшь, — буркнула она.
— Как твоя Зина говорит, а ты не заелась ли лишку, мать? — хмыкнул я. — Резной дуб, бархат, позолота. Таких табуреток в Союзе ни у кого нету! Даже у товарища Орловой!
— Да плевать-то я с высокой колокольни хотела и на товарища Орлову, и всех прочих товарищей, — тоскливо протянула жена, тяжко вздохнув. — Вальс я, Вань, тот наш всё вспоминаю, первый. Единственный. Вот умом понимаю, что не последний он был, что швы снимут, что позволишь ты мне, мещанин и деспот, пешком ходить, без каталки этой бархатной. А всё ж таки…
— Выше нос, Оксана Пална! — загадочно, ну, как смог загадочно пообещал я.
— Тьфу ты, всё время забываю, что ты дважды контуженный, товарищ военврач второго ранга, — проворчала она. — И так-то всё не как у людей было, а нынче и вовсе не поймёшь тебя такого.
— Поймёшь. Это я тебе обещаю, — улыбнулся я, кладя руку ей на плечо. Она прижалась к ней щекой.
— И опять верю, чёрт красивый, — еле слышно отозвалась стальная военврач.
Но тут зазвучала новая мелодия.

Голосом-то я, может, похвастаться и не мог. Но вот слух какой-никакой у меня был, и музыку, услышанную хотя бы один раз, запомнить я мог. Тем более ту, которую слышал не единожды. Ту, которую ждал уже долго, и так же остро, как Оксана, про этот мой сюрприз ничего не знавшая.
Это был вальс «Моя любимая». Песню предложил, мудро и чуть грустновато улыбаясь, Абрам Яковлевич. Он сказал, что прочитал слова и ноты в каком-то журнале только в начале весны, но уверял, что это будет одна из лучших композиций этого «страшного года». Я снова с трудом удержал тогда вздох, зная, что страшных лет впереди ещё не один и не два. Но мелодия и слова мне и самому понравились. И, узнав первые ноты, я стронул с места бархатный трон моей королевы, выкатывая её чуть ближе. Она дёрнулась, вскинув на меня взволнованные глаза. Но я только успокаивающе моргнул.
Мелодия набирала силу. Проигрышей было три, и уже начинался второй.
— Вы позволите пригласить вас на тур вальса, Оксана? — Я коротко склонил голову, пожалуй, со стороны вполне будучи похожим на офицера. Царской, правда, армии.
— Боюсь, я нынче не танцую, — робко, еле слышно откликнулась она. Тратя зря считанные неоднократно, а теперь быстро уходившие ноты.
— Так, а ну не спорить с врачом! Вставай давай, — я протянул ей руку, выходя из опасного своей несвоевременностью образа.
Оксана неуверенно поднялась на ноги, глядя на меня широко распахнутыми глазами.
Я взял её правую кисть своей левой, а сам, придвинувшись ближе и чуть склонившись, бережно, осторожно усадил её на своё правое предплечье, поднимая над паркетом. И в серых озёрах, вслед за тревогой и страхом, вспыхнул детский восторг.
И запел хор.
Мы кружились над танцплощадкой. Я давно забыл про то, как дёрнуло было бок и спину. Блеск её глаз был таким ярким, что помнить о чём бы то ни было другом не оставалось никакой возможности. Струнные и пианино, а ещё неожиданно, но удачно подключившиеся к ним гармошки, аккордеон, бубен и дутар, не уступили бы самой известной и профессиональной филармонии. Песня уходившего на войну, на другую, но это было совершенно не важно, звучала над онемевшими зрителями, следившими не дыша за тем, как две ноги несли над паркетом двух людей, не сводивших глаз друг с друга. Таких одинаково серых, в которых так одинаково горели счастье и любовь. И плевать, что первый наш вальс оборвала сирена. И не важно, что и этого-то, второго по счёту, но первого в нашей семейной жизни, могло бы не получиться, как и всей семейной жизни, случись что-то чуть иначе в небе над Вязьмой или на земле Тамбова. Эти несколько драгоценных, нет!, бесценных минут были только нашими.
Вальс отзвучал. И «четырёхсотый» заревел, в прямом смысле слова взорвался криками и аплодисментами. И очень во многих глазах стояли слёзы.

А потом с улицы короткими очередями застучали пулемёты, мгновенно и безжалостно-резко оборвав восторженные крики.
Вслед за этим грянул взрыв такой силы, что с потолка опять посыпалась извёстка, а совсем рядом с нами рухнул здоровенный кусок штукатурки, прямо с обрешёткой из серой дранки.



Глава 14
Не уследили

— Вы — на пол! В коридор выходим один за другим, в два потока! Не толпиться!
Собственный голос я услышал будто со стороны, глухой, хриплый, но совершенно точно командирский. Врачи говорят таким, когда счёт идёт на секунды, и от сказанных ими слов зависит, выживут ли люди, ещё не понявшие, что случилось. Я сам не заметил, как оказался между оконных проёмов, прижавшись спиной к стене. Старая школа — стены в три кирпича, по-настоящему несущие, «капитальные». Если их не вынесло взрывом, то есть все шансы, что ни внутрь, ни наружу они уже не завалятся. Вот штукатурка — та запросто. И потолок, судя по тому куску, что лежал посреди танцплощадки, скалясь обломками дранки, тоже мог некстати удивить. И даже фатально.
Голова Оксаны лежала на моём плече, я слышал её частое, прерывистое дыхание человека, который изо всех сил старается не сорваться в панику. Она вцепилась в мою гимнастёрку, но не плакала, не кричала. Моя стальная военврач по-прежнему верила мне и была со мной. Значит, ещё поживём.

Первая команда сработала похоже на пулемётную очередь — смела всех вниз, под подоконники, на которых лежали мешки с песком и землёй. Люди падали, ползли, прятались, но это не было суетой или хаосом — ни одного лишнего движения: заняли указанные позиции и замерли. Вторая команда запустила потоки по залу — к высоким двойным дверям, к обоим проходам, которые, как всегда во время концертов, были распахнуты настежь, чтобы лежачим в соседних палатах и дальше по коридору тоже было слышно музыку.
Народ, что повоевавший, что поживший в войну, выходил, как и было сказано, не толпясь, не создавая давки. Правило «двух стен» из моей старой памяти, здесь, наверное, называлось как-то по-другому, но работало точно так же. Если между тобой и улицей, на которой стреляют и бомбят, две стены — твои шансы выжить вдвое больше. И растут пропорционально числу этих стен. Главное, чтобы потолок по темени не ударил в неожиданный момент. Но быстрый осмотр перекрытий говорил, что, вроде бы, не должен был. Пока.

В организацию эвакуации тут же включились ребята Мальцева и остальной персонал, деля зрителей недавнего концерта на два потока. Тех, кто случайно оказывался посередине и замирал, бросая взгляды то на одну дверь, то на другую, направляли в сторону ближайшего выхода. На таких не ругались и тем более не смеялись. Каждый знал, что чувствовали эти растерявшиеся, — непонимание и страх, когда не знаешь, когда раздастся следующий взрыв, где он будет, какой силы. И будет ли.
Зал пустел. Первыми вывели притихших бледных ребятишек из хора. Никто из них не кричал и не плакал. На войне не только быстро учатся, но и быстро взрослеют. Некоторые даже стареют всего за несколько месяцев. И это — жуткое зрелище, когда видишь лица маленьких старичков, седых, с морщинами и глазами, в которых нет места радости и веселью. Которые вытеснили, выжили оттуда ужасы пожаров, образы рваных чёрных воронок в родной земле, смерть родных и близких, увиденная этими самыми глазами.

Я усадил в кресло Оксану, которая так и держала меня мёртвой хваткой, и её пальцы пришлось разжимать самому, по одному, осторожно.
— Николин! Где Николин⁈ — голос, прокатившийся по коридору, я узнал мгновенно. Андрей Ильич звал. Просто так не стал бы, значит, надо было бежать.
— Коль, проследи, — я довернул кресло жены так, чтобы ручки смотрели на стоявшего рядом Чарного. Без радости отметив, что на его лице снова было привычное хмурое и сосредоточенное выражение. Недавний счастливый свет погас.
— Товарищ Березин, я здесь! — выбегая в тёмный коридор, крикнул я.
— Займись ранеными, срочно! — хрипло скомандовал Дед. И я только сейчас заметил дорожки кровавых капель, уходившие в третью операционную.
И рванул туда.

Слава Коркунов уже был внутри, склонившись над первым раненым, но по его лицу я понял: дело плохо. Очень плохо.
Боец лежал на столе, и то, что я увидел, не оставляло сомнений. Критическая кровопотеря. Обе бедренные артерии рассечены осколками, ноги раздроблены в крошево ниже паха, ниже колен их не было вовсе. Там, где когда-то был живот, теперь была почти сплошная рваная рана, из которой вываливались петли и обрывки кишечника, перемешанные с лоскутами брыжейки. Пульс не прощупывался, дыхание — редкие, агональные всхлипы. Неоперабельный. Ни в сорок первом, ни в каком другом году Я потратил несколько секунд, чтобы убедиться в этом окончательно, и молча перешёл ко второму, мотнув головой.
Второй был жив, без сознания, и это было очень удачно, потому что чувствуй он боль — хрипел бы и дёргался так же, как третий на столе у левой стены. Того, третьего, держали двое. У этого крупный осколок вошёл в левое плечо, разворотив его полностью. Сустав был разрушен, плечевая кость раздроблена на осколки, ключица, вернее, то немногое, что от неё осталось, торчала под подбородком, слева от яремной ямки. Верхняя часть лопатки превратилась почти что в костную муку. Осколок, тот же или какой-то другой, прошёл дальше, зацепив верхнюю долю лёгкого.
— Ампутация, — коротко бросил я. — По Шопару не выйдет, тут всё выше. Будем резецировать до здоровых тканей. Слава, позови кого-нибудь из новых — мне нужен третий ассистент. Катя, наркоз.
Слава кивнул и метнулся к двери. Вернулся он через минуту с одним из молодых хирургов. Я видел его всего пару раз, и первый — на той сортировке, когда привезли Костенко, но так и не запомнил имени. Тот коротко, по-военному, кивнул и занял своё место напротив.
Операционное поле обработали. То, что было под руками и перед глазами, перепаханное железом, действительно напоминало вывернутую наизнанку плугом землю. Только красную. Кожа, мышцы, кости, хрящи, сосуды — всё было перемолото, и мне приходилось действовать на ощупь. Каждое движение — с риском задеть крупный сосуд или нерв. Но он был жив. И мог остаться живым. Должен был.
Я перевязал обрывок подключичной артерии, зажал вены, аккуратно отделил повреждённую часть лёгкого от здоровой ткани и наложил швы. Потом — ампутация по границе здоровых тканей. Кости, ключицу и часть лопатки, убрал, выкраивая живые ткани так, чтобы остатком можно было закрыть верхние рёбра. К которым уходила теперь прямая, если провести её от залитого кровью уха по грудинно-ключично-сосцевидной мышце. От которой осталась только та головка, участок, что крепился к передней поверхности грудины. Грудинный конец ключицы, к которому должен был крепиться второй участок, отсутствовал. Как и значительная часть самой мышцы. Оставалось надеяться, что поднимать и поворачивать голову он сможет силами этого обрывка и других мышц с этой и противоположной стороны. Если выживет. Работа заняла чуть больше двух часов, не разгибаясь.

Третий боец перестал хрипло кричать после того, как подействовал наркоз. А он, как ни странно, долго не брал его. Осколок пробил парню оба лобно-скуловых шва, вырвал носовую кость, разрушил орбиты обоих глаз. Глазные яблоки были размозжены, стекловидное тело смешалось с кровью и осколками костей. Лицо превратилось в сплошное месиво, откуда торчали обломки скуловых и верхней челюсти. Удаление глазных яблок — операция, которую я делал и в прошлой жизни, но там всегда была надежда на протезирование. Здесь, в сорок первом, вставные глаза, кажется, уже делали на Ломоносовском фарфоровом заводе в Ленинграде. Вот только где мы — и где Ленинград… Нет, технически можно было изготовить подходящий по размеру шар из стекла, металла, камня или даже дерева, как делали древние египтяне, греки и римляне. Дело было за малым. Протезы просто некуда было помещать. Глазницы были уничтожены.
Моя главная задача — сохранить жизнь. Если это получится — будем думать над пластикой потом.
Я убрал размозжённые ткани, удалил осколки костей, которых оказалось больше двух десятков, промыл раны. Мозг, как ни удивительно, задет не был, если не считать перебитых зрительных нервов. Но парень продолжал жить. Пульс, дыхание и даже давление сохранялись, и, неожиданно, вполне уверенные для такой опасной травмы. Поэтому сразу, не теряя времени, начал работать по раскройке разорванной кожи, в надежде сделать последствия ранения и операции не такими ужасными. Хотя даже попытка просто закрыть обнажённые кости лицевого скелета оказалась задачей почти нерешаемой — недостаток тканей был катастрофический. Пришлось использовать участки со лба и левой щеки.
Я вспоминал курсы челюстно-лицевой хирургии, понимая, что идеального, да даже в принципе «общепринятого» лица у него не будет. Но шанс на то, что он сможет жевать, дышать носом и говорить оставался, и я обязан был им воспользоваться. Эта операция заняла больше трёх часов. Когда я наложил последний шов, чувствовал себя так, будто меня переехало телегой. Дважды. Или трижды. Перед глазами кружили чёрно-белые мухи помех старого телевизора, складываясь в призрачные узоры и, кажется, неприличные слова. Но я выпрямился, пусть и держась за край стола, заставляя себя ещё раз внимательно оценить результат. До недостижимого совершенства было, конечно, далеко. Но и эту работу удалось сделать так, чтобы не пришлось стыдится потом результатов.

Я вышел из операционной, разминая сведённую намертво правую ладонь, и тут же оказался между двумя парнями Мальцева.
— Чего? — хмуро и устало спросил у того, кто стоял справа. Лёши, кажется. В коридоре по-прежнему было темно.
— Пойдёмте в кабинет товарища Покровского, Иван Николаевич. Там ждут, — он ответил спокойно, но глаза его скользили по коридору, как у самых настоящих сотрудников ФСО, притом высочайшего уровня. Тех, у кого и тени сомнения не возникает о том, чтобы спасти собственную жизнь ценой жизни охраняемого объекта. Страшные люди, воспитанные и тренированные вразрез с инстинктом самосохранения. Видел таких.
— Оксана… — голос уставшего хирурга на человеческий походит редко. И мой сейчас тоже звучал не то рыком, не то хрипом.
— С ней Коля и Сергей, они в комнате у Зинаиды Ивановны, — ответил второй.
Ладно, если за женой смотрят чекисты и завпищеблоком, то я, пожалуй, могу некоторое время за неё не переживать.

В кабинете Покровского было темно, тихо и как-то неожиданно мрачно. Настольная лампа освещала бумаги, разбросанные по столу, и руки Андрея Ильича, который сидел, сгорбившись, перед тем самым вредным телефонным аппаратом, что постоянно звонил внезапно. При моём появлении он поднял глаза и мотнул головой в сторону кушетки. Николай Сергеевич уже сидел там, склонившись, уперев локти на колени, и вид имел — краше в гроб кладут.
— Что с ребятами? — голос старого чекиста если и отличался от уставшего хирурга, то только в худшую сторону.
— Один выживет точно, по второму через два дня будет понятнее, — ответил я.
По лицу Андрея Ильича было видно, что промолчал он, получив эти сведения, с заметным трудом. Казалось, что товарищ Дед вот-вот взорвётся и начнёт орать такие слова, каких от него не ждёшь.
В это время затрезвонил нервно телефон, он рванул трубку, как чеку, и рявкнул:
— Слушаю, Березин!
Я прошёл и сел на кушетку рядом с подвинувшимся Покровским. Тот попытался улыбнуться ободряюще, но вышло паршиво. Я в ответ даже не стал пробовать — просто кивнул, продолжая механически, неосознанно, разминать правую кисть.
— Сколько жертв? — спросил я тихо, глядя исподлобья на Деда, который в трубку не орал, а лаял и рычал.
— Семеро погибших. То есть пятеро теперь, выходит. Четырнадцать раненых вместе с твоими. По описанным травмам их сразу в погибшие записали, — вздохнул главврач. — Что там было?
Я коротко рассказал, продолжая тереть правую кисть. Кружку с чаем, которую подал Саша Паньков, пришлось принять левой — не удержал бы. Или не выпустил потом. Кроме нас четверых в кабинете начальника госпиталя не было никого.

После чаю, крепкого и чёрного, как дёготь, соображать стало получаться как-то поувереннее, и в словах Березина стал замечать неожиданные. «Мурзилка», «Гефест», «Фиксаж». Наверное, позывные? Или партийные клички. Хотя, скорее, агентурные — холодная ненависть, с которой Дед их произносил, давала понять, что эти — точно не партийные. Особенно «Мурзилка». Чем же, интересно, так провинился перед НКВД забавный жёлтый непонятный зверёк в берете, шарфе и с фотоаппаратом? Судя по тону, его Дед ненавидел сильнее прочих.
Мысли тянулись будто через силу. Мне совершенно точно лучше было бы поспать.
— Саша, проводи его в комнату. И жену туда же, — голос Деда прозвучал, как сквозь вату. Или толстое ватное одеяло.

— Кратко, товарищи, — велел Митряшов, обведя собравшихся пристальным по должности и тяжёлым от перманентного недосыпа взором.
Семён Трофимович, разумеется, был в курсе случившегося, которое следовало бы характеризовать не скучным определением «ЧП», а куда ярче, эмоциональнее. Но этим людям было не до эмоций, они мыслили и жили другими категориями. И служили им же. А очередное совещание было не попыткой перелить их пустого в порожнее или найти крайнего, а вполне рабочим способом обнаружить деталь, не замеченную ранее. Потому и люди на совещаниях менялись, и вопросы звучали чуть иначе. Здесь не привыкли и не умели по-другому.
— В результате диверсии погибло пять сотрудников, ранено двенадцать и два жителя Тамбова. Эти двое, предположительно, связи с объектами не имеют, продолжаем выяснять. Госпиталь работает штатно, стёкла обещают вставить завтра до темноты.
— Это в госпитале. А в остальных домах? — судя по тону, начальник облуправления тоже готов был взорваться, как та машина.
— Остекление района займёт три дня, горкомхоз обещал. Товарищ Логинов лично заверил.
По лицам Березина и Митряшова никак нельзя было понять их отношения к сказанному. Довольны ли они тем, что первый секретарь обкома лично принимает участие в устранении последствий взрыва.
— Дальше.
— Объект «Фря» с «Мурзилкой» не контактировал. «Фиксаж», как и прежде, с ним не пересекался ни сегодня, ни вчера.
— Когда была проведена погрузка на заводе?
— Установили: машина покинула территорию «Ревтруда» за двенадцать минут до взрыва. Он ехал прямо в госпиталь, никуда не заезжая и нигде не останавливаясь, на высокой скорости.
— По мощности что выяснили?
— Эксперты говорят — от ста пятидесяти до двухсот килограммов.
— Твою мать, двести кило аммонита — не коробок спичек! — прорычал Дед. — Выяснить и доложить, кто конкретно на неделе был занят учётом взрывчатки. Мер не принимать, но фамилии каждого и их начальства мне нужны уже к утру!
— Есть, товарищ майор госбезопасности, — три голоса ответили хором.
— Как «Мурзилку» вообще пропустили туда? — ровным голосом спросил Митряшов.
— У Салина были точно такие же предписания на груз, на детали для протезов, как и прежде. Стандартный рейс.
— Он хоть раз вывозил с завода больше одного-двух ящиков?
— Нет.
— Тогда что тут стандартного? Выяснили, что давал команду на отправку машины на «Ревтруд»?
— Выясняем, Семён Трофимович, — гораздо тише и спокойнее первой реплики ответил за всех Березин. Эти двое явно дополняли и усиливали друг друга, начальник и зам.
— На проходной стоят наши или заводские? — так же снизил тон Митряшов.
— Заводские. Сейчас с каждым беседуют.
— Тогда к утру нужна полная картина: кто запускал, кто выпускал, как часто стоят на постах, могли и должны ли были отметить несоответствие груза предписанию.
— Протоколы обещали сдать в течение часа, ответы будут сразу же.
— Хорошо, — помолчав, кивнул он. И подхватил рукой трубку телефона, который даже не зазвонил, а только-только тренькнуть успел. — Да. Повторите.
Пауза между «Да» и «Повторите» была небольшой, на одно-два предложения. Но люди за столом начальника облуправления были опытные. Каждый знал, что Митряшов редко кого-то о чём-то переспрашивал сразу же. Четыре пары глаз следили за лицом начальника, которое, кажется, ничуть не изменилось. И только опыт Андрея Ильича позволил ему заметить, как чуть дёрнулась мышца на виске, говорившая о том, что на долю секунды были стиснуты зубы.
Трубка легла на рычаги беззвучно.
— Марченко и Назаров найдены мёртвыми. «Гефест» ушёл.



Глава 15
Боевая тревога

Просыпаться с любимой женщиной — это счастье. Не всем и не сразу везёт понять, какое именно. Но у меня сомнений в этом не было никаких. Вы можете засыпать после ссоры, после сложного дня или суток, после чего угодно. Но когда просыпаешься, чувствуя родное тепло, слыша родной запах, всё, что было вчера, там и остаётся, в прошлом. А ты понимаешь, что впереди — ещё один день вместе. Вы оба живы, вы вместе, а прямо сейчас — совсем рядом. Что ещё нужно для счастья?
Ленивые, сонные мысли, появившиеся сразу вслед за ароматом ландыша, не бились птицами в силках, бабочками в сачке или рыбами в сети — потягивались, как сытая кошка на залитом Солнцем подоконнике. И это тоже было редкое счастье. Обычно будил либо стук в дверь, либо толчок в плечо. Если не взрывы и стрельба.
Подумав о взрывах, поморщился. Вчерашний, унёсший пять жизней и имевший все шансы унести ещё несколько, был сильным, мощным. И, наверное, не застучи тогда пулемёты, не бывать бы этому утру. Доброму вне всяких сомнений, пусть и встреченному в каморке под лестницей, в «звонкой» келье, которую мы делили раньше с Колей. Сейчас рядом, положив голову мне на плечо, закинув руку на грудь, спала моя Окся. Живая.
— Ну и чего мы прикидываемся? — промурлыкала она, не шевелясь и не открывая глаз.
— Откуда узнала? — спросил я, поцеловав её в макушку.
— Ну, я хоть и третьего ранга, но военврач. Пульс чаще стал, дыхание изменилось. И давление.
— Вообще не спала, что ли, мать? — удивился я. — Всю ночь лежала, показания снимала? И про давление с чего взяла?
— Спала на удивление хорошо, почти как дома, — жена отвечала дисциплинированно, тоном отличницы. — Проснулась минут десять назад. А давление…
Она чуть шевельнула бедром, тихо хихикнув. Ногу вчера, засыпая, закинула мне на живот, будто прижимая к узкой «девичьей» койке, я ещё подумал, что кто-то из нас совершенно точно себе чего-нибудь отлежит. Например, всего доктора Николина целиком. Но вот, как выяснилось, ошибся. Своя ноша и в самом деле не тянула. Все системы работали штатно, включая локальное повышение давления в некоторых местах.
Словом, к завтраку мы вышли не сразу. Не одному капитану Козыреву, в конце-то концов, режим нарушать. Тем более, мало ли, что день грядущий нам готовил…

— Ты долго будешь на извозчике гонять, симулянтка? — привычно подбоченясь, встретила командирским голосом подругу Зина. — Не жирно ли тебе — целого майора гонять? Это ж не ямщик почтовый!
— Ой, не завидуй, хлеборезка! — точно так же привычно отозвалась Оксана. — А песню хорошую вспомнила. И молод был, и силёнку имел, и вообще…
Глаза её блестели, румянец во всю щёку полыхал, и смотрела она на меня так, что казалось, зря мы так рано вылезли на завтрак.
— А я и не завидую! Это с чего бы мне тебе, поранетой, завидовать?
Товарищ Плетнёва, уже не удивляя, как раньше, скоростью и грацией, которые для её габаритов были по идее не свойственными, накрывала на стол. За их с Оксей перелайкой с улыбками смотрели Коля и Женя Мухин. У Чарного улыбка была чистая, искренняя, а у геройского военлёта — лучилась гордостью. На Зинаиду Ивановну он смотрел по-хозяйски, и только что не раздувался от удовольствия. И от продовольствия.
— И верно, чего завидовать-то? — подхватила Оксана. И прищурилась на подругу. — А шарфик-то газовый ты второй день подряд носишь, чтоб не спёрли в столовке? Или по иной какой причине?
Плетнёва дёрнулась, едва не уронив поднос, который молниеносно придержал Женя. Принял из мощных рук и поставил от греха на стол. Зина судорожно поправила шейный платок, под которым излишне внимательная стальная товарищ военврач заметила край сочного багрово-фиолетового пятна.
— Так, на правах старшего по званию приказываю приступить к приёму пищи! — строго велел я. — Вас, бабоньки, до ужина не переслушаешь, а впереди рабочий день. На пустое брюхо работать — вообще не тот коленкор!
— Золотые слова, Вань! — закивал быстро Мухин. Который, наверное, завтракал уже в третий раз.
— А ты бы, сыч летучий, не налегал на харч-то больничный! — переключилась Зина на героя. — И так вон поперёк себя шире. А ну как не влезешь в ероплан? Пешком-то много ли навоюешь?
При этом в лице её удивительным образом сочетались кокетство, строгость в учёте продзапасов и всегдашняя лихая удаль. И чуточка издёвки.
— Брюхо, Зинуша, дело поправимое, — ничуть не смутился лётчик, придвигая к себе миску с кашей, на поверхности которой колыхалось в жёлтой лужице таявшее сливочное масло. — Я пару-тройку способов знаю, как в краткий срок отощать, даже с твоими разносолами.
Он подмигнул ей как-то уж вовсе ухарски, бесшабашно, и товарищ Плетнёва, кажется, даже покраснела.
— Ну вот и отлично, — кивнул я, когда Оксана взяла ложку и начала завтракать, счастливо жмурясь от обычной, казалось бы, пшённой каши. — Коль, что слышно?
— Многое, Вань, — Чарный со значением повёл глазами на остальных.
— Ну, ты самое основное давай. Тут все товарищи проверенные неоднократно, — верно понял я его намёк.
— Друг другом, — едва не подавившись, фыркнула жена.
— И партией! — мне чудом удалось не рассмеяться, а придать лицу суровое выражение, хоть и без особого успеха.
— Шо, всей⁈ — ахнул на всю столовую Мухин, вытаращившись на Зину.
— Так, в сторону шутки. Потом посмеёмся, — кивнул я Коле, когда Плетнёва перестала махать на своего шутника, отскочившего от стола, полотенцем.
— Рванула полуторка, Вань, — негромко начал Коля. — Наша, «четырёхсотого». Летела пулей, говорят. Кабы не Серёгины парни на постах — под самой стеной бы шарахнуло, или во дворе. И тогда не забор бы сейчас заново ставили, не воронку посреди Петропавловской зарывали. А нас…
— Откуда ехала? — дёрнул я головой, показывая жене, что война войной, а каша-то остынет.
— Вроде как с «Ревтруда», как обычно. Думали, детали везёт к Ненашевским, а он чего-то не по Елецкой на Лесную поехал, а по Товарной. Ко главным воротам целил. Да его первого выцелили, — зло сказал, как плюнул, санитарный казак. Наверняка побывавший и на улице, увидев последствия взрыва, и в палатах.
— Кто водитель? — отложив ложку и отодвинув опустевшую миску, спросил я. Тихо спросил.
— Салин. Ну, желтушный тот, — пояснил Коля.
— Вань, ты чего? — насторожилась Оксана, следившая за выражением моего лица.
А я, кажется, понял, кто и почему был тем самым «Мурзилкой», о котором вчера с такой яростью говорил по телефону Березин. И, если предположить, что действовали они вместе с неизвестными пока «Фиксажем» и «Гефестом», то становилось ясно: проблем и опасностей у нас меньше не становилось.

Три операции прошли штатно, без неожиданностей. Один торакоцентез, дренирование плевральной полости, одна трепанация и одна сухожильно-мышечная пластика по Пертесу. Ничего нового и оригинального там быть, пожалуй, и не могло — их точно так же проводили и в моём времени, разве что вместо пневматической или электрической дрели тут был механический трепан, больше похожий на коловорот, каким мы сверлили отверстия в досках на уроках труда.
На осмотре обратил внимание на посечённую осколками женщину, которая отвечала на вопросы вяло, путано. Слава смотрел на неё с тревогой, уверяя, что вчера и даже сегодня утром всё было вполне нормально. Я склонился ближе, закрыв ей ладонями глаза. А когда быстро отвёл, увидел, что правый зрачок шире. Анизокория, неравенство зрачков, почти не оставляла сомнений, но на всякий случай осмотрел лучше голову слева, и нашёл под волосами гематому. И именно в этот момент женщина ушла в кому. С неё и начал, экстренно.
Ассистировали Слава и тот вчерашний парень, Владлен, просивший называть его Владом, у стола были верные и незаменимые Катя и Маруся. Я, конечно, предпочёл бы Оксану, но сам же раньше решил обеспечить ей охранительный режим ещё на несколько дней. Просто потому что мог. И никаких угрызений совести по этому поводу не испытывал, вроде как «отмазав» жену от работы «по блату». Не говорили об этом и коллеги — каждый в «четырёхсотом» знал, как Николин, из которого потом вынули три осколка, принёс на руках Николину, которой удалил кусок фашистского железа практически из сердца. Хотя сам был контужен и ничего не слышал.
В ординаторской, куда заглянул по пути за чьей-то историей, чтоб глянуть за обедом, хоть Зина с Оксаной и не одобряли такой увлечённости работой, едва не влетел в Свету Костакову.
— Ой! — отшатнулась она, чуть не упав. — Простите, Иван Николаевич!
— Это ты прости, Свет, это я должен был тебя пропустить, — подхватив её за локоть, ответил я.
— Почему? — как-то робко спросила тощая.
— По правилам хорошего тона, — пожал я плечами. — Женщина выходит — мужчина входит, он должен дать ей дорогу.
— А… Ага… — прошептала она. И выскочила в коридор как-то бочком.
Я сразу забыл об этом несостоявшемся столкновении, списав на то, что стальная Оксана Пална, жуткая собственница, нагнала жути на весь женсостав «четырёхсотого», предупредив, наверное, каждую из девчат о жутких, жу-у-утких муках, которые ждут любую, кто хоть посмотрит слишком вольно на её мужа.

За обедом, как и собирался, листал страницы, пропуская мимо ушей и притворную обиду Зины, что, мол, пренебрегаю её кулинарными изысками, и бубнёж жены о вреде работы в процессе приёма пищи. Думая о том, что Тамбол показывал отличные результаты, хоть и был не фабричного пока производства, а практически экспериментальным. И о том, что Юрий Серафимович, кажется, собирался зайти и сегодня, поделиться успехами в части синтеза метамизола натрия, банального для меня, но сверхнужного здесь и сейчас анальгина, и фенилэфрина. Да, здесь даже привычные капли для носа были в жутком дефиците, как и многое другое. В нос капали морковный или луковый сок, хорошо, если разведённые кипячёной водой, а не смешанные один с другим. От той смеси раненые чихали так, что швы даже не расходились, а разлетались. И становилось понятно, что даже такая мелочь, как капли от насморка, была очень нужной и ценной, особенно если ртом боец дышать не мог по объективным причинам. Каждая из которых выглядела так безрадостно, что при посещении пионеров таких раненых укрывали простынями или косынками до самых глаз.
Вечером, точнее, уже через пару часов, планировалось торжественное открытие школы. Которое, в связи с диверсией, перенесли на завтра, чему кураторы с улицы Энгельса, судя по их лицам, были совершенно не рады. Название, «Школа хирургов имени Николая Ивановича Пирогова», Березин одобрил сразу — ну а в чью ещё честь, как ни лучшего русского военврача, называть? Тем более, то, что я рассказал ему про нашу привокзальную систему транспортировки и сортировки, прекрасно ложилось в классические «Пироговские ряды». Не удивлюсь, если Андрей Ильич ознакомился с источниками, проверяя сказанное мной. Удивлялся я только тому, как и когда всё успевал этот сухощавый и сильно пожилой человек. Но, видимо, раньше люди были и впрямь крепче.
Будто продолжая мысль о людях старших поколений, в столовую вошёл, оглядываясь подслеповато, старичок-аптекарь.
— Коль, проводи, пожалуйста, — попросил я, едва завидев химика.
Но Чарный даже подняться не успел — Лёша, мальцевский боец, взял Зайцева под локоть и бережно доставил прямиком за наш столик.
— Милости просим, Юрий Серафимович, — пригласил я косившегося на замершего рядом Лёшу старика, и встал, приобнимая его.
— Спасибо, мой юный друг, спасибо, — он явно был взволнован. — Но я, признаться, не голоден. Вот, не утерпел, заглянул узнать твоё мнение касательно моих записок.
— Каких? — удивился я, усаживаясь. Оксана придвинула Зайцеву стакан чаю в подстаканнике, который тот, вежливо кивнув, принял. Ну да, чай — это ж не еда, тут в порядке вещей было и на сытый желудок умять связку баранок или кулёк пряников под самовар кипятку.
— Ну как же? — блаженно щурясь над стаканом, ответил аптекарь. — Я закончил каталитическое гидрирование, гидрохлорид смешал с протарголом. Дивная вещица, дивная! Смотри!
Он глубоко задышал носом, сверкая блёклыми, но горевшими глазами. А вчера, кажется, шмыгал… Это что, нафтизин получился? Нет, там какая-то другая цепочка, сложная, он говорил. Фенилэфрин? Ну да, его же, вроде бы, уже знали тут, только в нос капать никто, кажется, не пробовал. Так, стоп! Записки⁈
— Какие записки? — пересохшим враз горлом спросил я, забыв даже об имени-отчестве.
— Ну так всегдашние, записи этапов синтеза препаратов, — недоумённо, он отставил стакан. — Сказали, у тебя ещё операция идёт. Я в ординаторской оставил, на твоём столе, что у окна. Но там всё заклеено было.
Последние слова он говорил уже с заметной тревогой, кажется, начиная понимать.
— Коля, тревога, — сиплым голосом это прозвучало ещё хуже, чем если бы я орал.
Чарный дёрнулся, и его стул с треском отлетел в стену позади, а он, не успев даже подняться в полный рост, начал свистеть, сунув в рот пальцы. Пронзительные звуки резанули по ушам так, что Оксана начала было поднимать ладони, чтоб закрыть их, но резко опустила к ободам колёс, развернулась на месте и покатила в сторону Зининой комнатки. Ручки коляски на ходу оказались в крепких руках Плетнёвой, которая придала ускорения, не проронив ни звука. Память Вани Николина подсказала, что просвистел Коля первые ноты сигнала боевой тревоги. Лёша уже стоял в дверях. Напротив него неожиданно обнаружился Женя Мухин. У Лёши был ППД, у лётчика — ТТ.
— Ох ты, — выдохнул Зайцев.

За неполных четыре секунды поменялось всё. И число людей за нашим столиком, и настроение, и построение. Раненые и персонал среагировали по-разному: кто-то отходил к стенам, кто-то срывался и бежал, наверное, занимать места по тревожному расписанию. Через несколько секунд в двери столовой вошёл быстрым шагом Андрей Ильич Березин в сопровождении Серёги и ещё двоих бойцов. И у него в руке тоже был пистолет товарища Токарева.
— Чарный, кратко, — выдохнул он, подойдя, мазнув по мне взглядом.
— Товарищ Зайцев принёс в госпиталь документы для Николина. Оставил в ординаторской. Они, как я понял, пропали, — поразил лаконичностью Коля.
— Кто на входах? — у кого спрашивал Дед, было непонятно, но ответить очень захотелось даже мне. Отозвался, правда, Серёга:
— Двойки Волкова и Кесаева. Никого лишних в госпитале нет, только свои.
— Не только. Закрыть периметр, — сухим голосом приказал товарищ майор государственной безопасности.
— Исполнено сразу, по сигналу, — тут же ответил её же старший лейтенант.
— Юрий Серафимович, что именно вы принесли? — взгляд Березина полоснул по аптекарю. Они были примерно одного телосложения, но сейчас Зайцев смотрелся как бы не втрое меньше. И не только потому, что сидел за столом.
— Пакет обёрточной бумаги, идентичный вчерашнему, — кашлянув, ответил аптекарь. Глядя на меня, будто в поисках поддержки. Я не отреагировал. Самому бы кто помог, хотя бы понять, что тут творилось.
— Кто вхож в ординаторскую? — покосился на потерявшего всю «санитарность» казака товарищ Дед.
— Врачи и средний медперсонал. Санитары только по вызову заходят, — отчитался Коля. Выглядевший почему-то скучающим. Видал я таких, со скучными глазами. Они муху на лету двумя пальцами ловят, не меняя выражения лица.
— То есть все? — без радости уточнил Березин.
— Да, — ответил вместо Коли Серёга. — Но сегодня, кроме Николина и Зайцева, входили Покровский дважды, Ильина четыре раза, по одному разу Гранин и Коркунов…
— Света, — выдохнул я, вспоминая нечаянное столкновение в дверях. Или чаянное?
— Где Костакова? — неприятным, вот прямо физически неприятным тоном спросил Дед.
— Да ну!.. — по тому, как рванул к дверям Мальцев, я понял, что дело пахло не просто керосином, и кинулся вслед за ним, даже не обратив внимания на березинский рык «Стоять!» за спиной.
Потому что вдруг с отчётливой холодной яростью тоже осознал, куда ещё, кроме ординаторской, имела доступ тощая военфельдшер.



Глава 16
Враг еще ближе

Мы с Серёгой летели на третий с такой скоростью, какой я от себя точно не ожидал. Но, как бывало, когда адреналина в крови становилось настолько много, тело обнаруживало в себе новые удивительные способности. И вчерашний, ну, позавчерашний студент Минского мединститута, послезавтрашний мёртвый тактический медик из БАРСы, теперь мчался вверх по ступенькам, ни на шаг не отставая от молодого дзержинца.
На этаж выскочили один за другим, одинаково уцепившись руками за косяк, разворачиваясь в сторону нужной палаты. У дверей которой стояли четверо, тут де взявшие нас на прицел. Слава Богу, хоть не пальнули.
— В сторону! — рявкнул Мальцев. Надо же, даже не запыхался, кажется.
Дверь оказалась заперта изнутри, но на скорости продвижения это почти не отразилось — после рывка за ручку в неё тут же влетело два сапога, уронив внутрь.
Там, на койке слева, сидел, целясь в нас из ТТ, напряжённый командарм Ершаков. У центральной койки стояла, согнувшись, Света, и я, кажется, видел, как тряслась её худая спина, как ходили ходуном щуплые ноги.
— Отошла от него! — заорал Мальцев.
Будь я Костаковой, я бы не отошёл, а отлетел. Возможно, сразу в окно, потому что тон сомнений не оставлял: он не стрелял в тощую исключительно из опасения попасть в замкомфронта. Но та, трясясь, стояла на том же самом месте. Не то парализованная ужасом, не то…
Я не додумал мысль. Как иногда бывало, тело опять опередило разум. Не на беду ли?
Сметённая моим толчком, Костакова отлетела, как тряпочная, на пустую кровать у правой стены. Там её тут же скрутили, грубо, быстро. Но я на неё не смотрел. Я видел иглу, торчавшую в трубке системы, и осколки шприца, выпавшего из рук военфельдшера. Или уже не пойми кого. Судя по поршню, шприц был обычный, на два кубика. Только вот чего и сколько она уже успела ему ввести⁈
Пузырёк. Знакомый, синего стекла, с чёрной наклейкой-меткой, на которой были череп и кости. Яд, привычная маркировка. Вот только какой именно⁈ Спокойно. Думаем. Чьи были все до единого синие пузырьки, виденные мной после областной больницы? Юрия Серафимовича. В областной-губернской я из осколков похожих сделал «синюю лампу» для маленького Чарного. А в «четырёхсотом» таких не было. Значит, и этот от него. Мог он оставить вместе с пакетом на столе пузырёк? Мог. Значит — что?
Значит — хана…
Будто подтверждая вывод, лежавший с перебинтованной почти наглухо головой завыл тонко и вскинул руки к вискам, даже ту, на которой был аппарат. Из прорези для подачи питания и воды показалась розовая пена.

Селективный α₁-адреномиметик, для местного применения, капельки для носа. Но введены внутривенно, в дозировке, превышающей смертельную. Два кубика? Ну, пусть будет два. А если там ещё и протаргол, коллоидное серебро, то можно сразу отправлять под деревце. Потому что ионы серебра закупорят капилляры сердца, лёгких и мозга, тотальное тромбообразование, ДВС-синдром — и я здесь ничего с этим не сделаю. И там, в невозможном будущем, не сделал бы.
Подхватив пузырёк, не обращая внимания на происходящее, капнул на палец. Прозрачная! Жидкость прозрачная! И запаха «металлического», пусть и еле уловимого, нет! Поднял руку и лизнул.
— Ты чего делаешь⁈ — заорал Мальцев.
— Не вопи. Белову и Коркунова, быстро. И Ильину. На секунды счёт, — оборвал его я.
На языке был лёгкий привкус горечи, почти не ощутимый. Не железисто-вяжущий, как у протаргола. Значит, продолжим так, будто его там и не было. В крови забинтованного два кубика фенилэфрина. Для сорок первого года — верная смерть. Но не в мою смену.
— Схомутали? Бросьте, держите этого, — крикнул я чекистам. Руки и ноги вывшего, брызгавшего, как загнанная лошадь, хлопьями розовой пены, генерала-лейтенанта оказались прижатыми к койке.
Так. Жгутуем. Судя по этой пене, пачкающей белый бинт, отёк лёгких в разгаре, значит, прошло уже больше двух минут с начала введения препарата. Если память не подводит — дальше всё безрадостно: аритмия, гипоксия миокарда, фибрилляция… ну да, об этом я уже думал.
Обе ноги и правую руку перетянул выше колен и локтя — возможно, удастся снизить давление в лёгочной артерии. С помощью пыхтевших и потевших ничуть не хуже пациента парней поднял его, набив под спину подушек и одеял, одно из которых сдёрнули с командарма. Вот уж не думал, что увижу в жизни что-то подобное: злые чекисты рвут одеяло на себя. С генерала-лейтенанта…
Нитроглицерин нашёлся в кармане. Две таблетки под язык. Ну, или куда-то, в прорезь бинта, на шпателе, ориентируясь на ощущения указательного пальца. Который вряд ли стоило класть в рот товарищу замкомфронта. Так, если вернулось моё, такое порицаемое Оксаной, чувство юмора, значит, не всё потеряно.
— Командуй! — Коля влетел во главе отряда из Славы, Кати и Серафимы. Но глаза на нормального были похожи только у него. О том, что в этой палате лежали какие-то важные раненые, знал весь «четырёхсотый». О том, кто именно — не весь.
— Кати баллон с кислородом! Спирт нужен. Папаверин и гексал. Фима — гепарин, десять тысяч.
— Его колотить начинает! — «порадовал» тот, кто держал ногу.
— Гексал струйно сразу! Но медленно! — рявкнул я. А сам привычно потянулся к столику, что подкатила бледная Катя, и подхватил прямо пальцами иглу. — Банку!
Белова моментально подставила под канюлю иголки градуированную ёмкость.
— Триста будет — скажи, — бросил я ей.
Два стакана крови слить с него, наверное, можно. Полтора точно. Объём снизится, давление подспадёт, и отёк.
— Брадикардия, пятьдесят! — откуда взялась Климова, я не заметил, но появилась она очень вовремя.
— Атропин, ноль-один, кубик подкожно!
Что-то ещё, что-то я забыл, что-то невозможное, но очень важное… Невозможное! В кармане халата же!
— Фима, этого два миллилитра внутримышечно! — флакончик, такой же синий, но без страшной круглой наклейки, оказался в руках Ильиной будто сам собой. Да, наш Тамбол не прямой антидот, но комплекс из антигистаминного, седативного и спазмолитического сейчас будет только в плюс. И гексалу поможет — вон, судороги уже почти проходят.

Мы вытаскивали его полтора часа. Меняя жгуты каждые пятнадцать минут, добавляя нитроглицерин, гепарин и гексал. Кислород через смоченную спиртом марлю убрал пену. Дышал он уже сам. Погано, но дышал. Хотя мы все в палате, кажется, сипели не особо лучше.
— Так. Стабилен. Маруся, пульс и дыхание каждые десять минут. Начнут падать — кордиамин и кофеин. Слава — ставь катетер мочевого. Смотрим каждый час, если начнётся анурия — грелки под спину, папаверин ещё.
— Что это было, Ваня? — голос Березина звенел.
— Капли от насморка, Андрей Ильич, — предельно честно ответил я.
— Зайцева взять, — лязгнул он.
— Не трогайте его! — рывком обернулся я. Увидев, что двое чекистов замерли по пути к выходу из палаты. Но не от моих слов, а по взмаху руки Деда.
— Поясни.
— Это препарат для того, чтоб в нос капать. Его нельзя вводить внутривенно. Но даже она вряд ли это знала, просто на этикетку посмотрела, — ткнул я пальцем на скалившегося «Весёлого Роджера». — Совпадение. Невероятное, но просто совпадение.
— Дерьмовые у вас капельки от насморка вышли, — дёрнул щекой Березин.
— Отличные, Андрей Ильич, — уверенно замотал головой я. — Просто всему своё время и место. И доза. Ложку сахару если в рот засунуть — сладко будет. А если стакан, да в бензобак — то очень даже кисло!
Дед поднял левую бровь. Оценив, видимо, доходчивое и образное пояснение.
— Я уверен в том, что при корректном применении препарата опасности нет! — кажется, эта фраза вышла ещё лучше, ещё убеждённее. Но того, чтобы они «брали» Зайцева, я точно не хотел.
— Он лизнул его, — буркнул Мальцев. — И живой.
— Кого? — тем самым тревожным тоном уточнил Березин, поворачиваясь на голос Серёги медленно, как башня танка.
— Из пузырька, — сглотнув, сипло ответил он.
— Зачем, Ваня? — ох, и страшен же тон у дедушки, да особенно когда вот так ласково смотрит. Лучше б орал, честное слово.
— Чтобы понять, стоило ли биться, — хмуро отозвался я. — Там по идее ещё протаргол должен был быть. А это ионы серебра. Их совсем немного нужно внутривенно ввести, чтоб уже никто и ничем не помог.
Березин смотрел не на меня, а на Славу и Серафиму. Те кивнули одновременно, подтверждая мои слова.
— Вот же, век живи, — неожиданно вздохнул Андрей Ильич. — Всю жизнь думал, что серебро полезное…
— Так оно и полезное, — подтвердил я. — Только как и с сахаром — не больше ложки, и не в бензобак.
Он хихикнул, потом ещё раз. И вот уже вся палата смеялась. Нервным, правда, дурным смехом, который скорее пугает, чем веселит. Но сейчас и он был хорош.

— А где товарищ Костенко? — спросил я, когда в сопровождении Серёги и его ребят мы дошли до кабинета Покровского.
— Не понял, — чуть замедлив шаг, повернулся ко мне Дед. И от взгляда его снова стало прохладно и неуютно.
— Вот и я не понял, — развести руками удалось очень убедительно. — У того, кто лежал на его койке, глаза другого цвета. И ниже он на полголовы. И шин на челюстях нет.
— Ты глянь на него, Серёж? — кивнул на меня Березин. — Ни одна па… живая душа не прознала, какой уж день идёт, а этот жук влёт понял! Как так, Ваня?
— Ну как так, — даже обиделся я. — Лицо-то ему не кто-то другой из кусков собирал. И ногу с рукой. Я цвет глаз, может, и спутать мог, но вот то, что аппараты не мной установлены, вижу точно.
— Ты, главное, никому больше об том не говори, хорошо? — с обманчивой мягкостью попросил он.
— Не буду. Чувствую, и сейчас-то зря сказал. Не надо было заострять…
— Не надо, Ваня, тупить нарочно, — так же фальшиво-ласково сообщил товарищ майор госбезопасности. — А вот заострять надо. Просто не всем и не всегда.
— Понял, Андрей Ильич. И распишусь, где надо будет.
— Да куда ж ты денешься, голубь мой… — ровно сказал он, входя в кабинет начальника госпиталя привычно, как в свой собственный.

Из разговоров по телефону, при которых мне не повезло присутствовать, я понял, что объект «Фря», находившийся под постоянным наблюдением, произвел попытку диверсии с целью убийства высокопоставленного военачальника Красной Армии. Попытка была пресечена решительными и своевременными действиями сотрудников НКВД и личным составом госпиталя. Теперь «Фря» была доставлена на улицу Энгельса, где с ней наверняка проводились какие-то мероприятия, знать о которых я не хотел совершенно. Как и то, с какой радости Дед продолжал держать меня тут, а не запер под лестницей. Или не отправил вслед за Фрёй…
— Знакомая твоя старая, Любаша Сличенко, — начал он после того, как положил в очередной раз трубку, — завербовала в госпитале троих. Друг о друге они не знали. Сперва. И тайник тот, в бачке дамской уборной, использовали двое, Ваня. Сличенко и Костакова.
Я смотрел на него молча, хмуро. Трое. «Мурзилку» собрали в пробирки и спичечный коробок. «Фрю» укатили в казематы. Оставался какие-то «Фиксаж» и «Гефест». И кто же они? И где Николай Сергеевич⁈
— Нам давно следовало изолировать тебя. Тебя и Оксану, — ровный тон Деда морозил, как жидкий азот. — Но уж больно быстро всё закрутилось. И агента выявили, и подручных его. А потом оказалось, что на смену Любаше нового прислали.
Я лихорадочно пытался сообразить, кто из появившихся в «четырёхсотом» после отправки рыжей твари внушал мне меньше доверия. Сейчас казалось, что абсолютно любой.
— Не в госпитале, — вроде как успокоил Березин, будто снова прочитав меня по лицу. — Матёрый гад, опытный, хитрый. И его цель — ты, Ваня. Вернее, придумки твои, тоже хитрые. Даже лишку.
Вздохнуть поглубже я себя буквально заставил.
— А завтра мы возьмём и его. Потому что открытия Пироговской школы ему точно не пропустить. И зачищать остальных он начал исключительно для того, чтобы отвести внимание, карты нам спутать. Подрыв «четырёхсотого», убийство генерала, пусть и неизвестно какого — это всё сопутствующие задачи. Хотя, пожалуй, доедь вчера Салин до крылечка — и по-другому всё могло пойти.
Теперь я заставлял себя молчать. И тоже изо всех сил. Доедь Мурзилка до крылечка — и мне, и Оксане было бы уже всё равно.
— У него, по моим данным, остался всего один подручный, Ваня. И лишь один шанс, который упустить нельзя. Он наверняка догадывается о том, что мы это можем понимать. Но мы, зная его цель, теперь путаем карты уже ему. И ты в этом плане оказываешь неоценимую помощь. Тебя просчитать почти невозможно.
И это вряд ли был комплимент.
— Поэтому ты сейчас пойдёшь, возьмёшь Оксаночку и поедешь с ней домой. Где будешь до самого вечера разучивать завтрашнюю приветственную речь для студентов. Понял меня?
Под таким взглядом, наверное, и чугун бы раскололся.
— Понял, Андрей Ильич, — ну а чего бы я ещё сказал?
— Вот и славно, — удовлетворённо кивнул он. — Только к окнам лишний раз не подходи. Мало ли. Стекольщики спешно работали, могли замазки не доложить.
Но по глазам было ясно — не про оконную замазку он говорил.

Под конвоем из двух невозмутимых, кажется, бойцов, тех же самых, что проводили меня вчера из операционной в этот самый кабинет, спускался вниз. В каждом дверном проёме, на каждой лестничной клетке стояло по вооружённому красноармейцу, моим сопровождающим они кивали. Вдруг как-то расхотелось покидать госпиталь и катить жену домой. Дома, конечно, и стены помогают, но одно дело — стены, а другое — толпа людей с оружием. Вспомнилось совсем уж не кстати о том, что осталось от крыла дома номер сто шестнадцать по Интернациональной улице, того, в котором так счастливо началась наша семейная жизнь. Так до обидного недавно. Обгорелая яма, набитая щебнем, там осталась…
Не дойдя до столовой и Зинаидиной комнатёнки-штаба при ней, замедлил шаг, услышав странные звуки. Глухой, сдавленный, перехваченный болью голос читал стихи. И в палату по пути, из приоткрытой двери которой звучали слабо различимые фразы, заглянул, будто по наитию.
У койки сидела Климова, торопливо чёркая в тетради карандашом. Позади неё стояли, обнявшись, две санитарки. Рядом с ними замерли Коля, Женя Мухин и Зина, обступив, будто скрывая от меня, коляску с Оксаной. У дверей стояли двое бойцов. Плакали все женщины до единой, а у мужиков по щекам гуляли желваки. А молодой парень, тот, которому осколок вырвал оба глаза и разворотил, жутко обезобразив, лицо, продолжал монотонно говорить, завершая, видимо, стихотворение. Губы, иногда дёргавшиеся, показывали, что это было больно. Но дёргались губы не у него одного.
Мне света теперь не увидеть вовек,
Лишь тьма обнимает за плечи.
Но я докажу, что силён человек!
А плакать не буду. Мне нечем.
Два тяжких, судорожных вздоха, один за другим, от забинтованной головы на высоко положенных подушках и свёрнутом одеяле. И негромкие, но предельно искренние аплодисменты первых нечаянных слушателей.
Я вспомнил, что в той жизни очень любил стихи Эдуарда Асадова. Причём, сперва прочитал их, а потом узнал жестокую историю его жизни. Жизни, поделившейся на «до» и «после», и ту черту тоже прорезал тяжёлый осколок. И тоже прямо через оба глаза. Молодой гвардии лейтенант, командир батареи «Катюш», реактивных миномётов, в сорок четвёртом повёз под огнём врага боеприпасы к другим позициям, потому что от своей батареи остался в живых один. И доехал, даже с похожей страшной раной. И сознание потерял, только после того, как доставил снаряды. Нам потом на курсах челюстно-лицевой про него рассказывали, про то, как в течение месяца он перенёс двенадцать операций. Тогда мы, студенты, поражались мужеству и терпению парня, нашего ровесника, пережившего такое. И только гораздо позже я начал лучше понимать, почему становились глуше и начинали подрагивать порой голоса старых военврачей, военных хирургов, рассказывавших об этой войне. Это, конечно, был не тот паренёк-армянин. Но наша земля всегда была щедра на героев. И на поэтов, как выяснялось. И лишь единицам выпадало быть и теми, и другими.

Коля и Оксана молчали всю недолгую дорогу до дома. Она плакала.
Чарный хлопнул по плечу и скрылся за своей дверью, соседней. Я закатил коляску через порог и сразу повернул в спальню — там окно было меньше, а простенок больше. В тот угол двух внешних, несущих стен, жену и поставил, надеясь на то, что взрывов больше не будет, а пулемётный огонь засыпная ферма каркасно-щитового дома выдержит. Ну, хотя бы до того момента, когда я успею уронить кресло и вытяну жену в коридор. Правда, те шаткие фанерные перегородочки вряд ли помогут, и правило «двух стен» сработает.
— О чём думаешь? — тихо спросила Окся.
— О том, что на чекистов вся надежда, — хмуро ответил я. — Избушка у нас, как домики у трёх поросят. Вернее, у двух первых…
— А где-то там бродит страшный серый волк… — задумчиво кивнула она.
— Страшный серый волк сидит в кабинете Покровского, если в логово своё не уехал, — буркнул я. — А ходит где-то какая-то хромая паскуда. Которая вслед за рыжей паскудой сбила с панталыку трёх советских граждан. Может, и правда за Урал, Оксь? Там, говорят, красиво?
Решение, даже не решение, а только взгляд в его сторону, в сторону одного из возможных вариантов, далось нелегко. Но я смотрел на свою любимую, сидевшую в инвалидном кресле. В пустом углу пустого дома, за стенами которого в любой миг могли начаться бомбёжка или стрельба. И мне это очень, очень не нравилось.
— А тут как же? — брови её, почти отросшие до нормальных, привычных мне, а не модных тут «ниточек», взлетели вверх.
— Знаешь поговорку: хорошо там, где нас нет? Вот я всегда думал, что она глупая. Какая разница, хорошо там или плохо? Нас же там всё равно нет. А вот теперь думаю, что не будь меня в Тамбове, могло и впрямь получше получиться для многих, — вздохнул я.
Она ответила не сразу. Минуту, а то и две молчала, глядя на меня. И я не мог разгадать, чего же больше было сейчас в серых озёрах — сомнения, тревоги или любви.
— Я не буду тебе советовать, Вань. Просто знай: всегда приму любое твоё решение. И буду рядом. И дома, и у операционного стола. Где бы он ни стоял, я буду рядом.
Пожалуй, любви было больше.



Глава 17
Выстрел в спину

Речь повторять особого смысла не было. Там не так много было слов, и надеяться приходилось в основном на Николая Сергеевича. Березин-то вряд ли будет с трибуны выступать — не его амплуа. И, судя по последним, слышанным от него словам, ему вообще не до того было.
На керогазе вскипятил воды, заварил себе чаю, а Оксане кофе. Баночка нашлась в узелке, что всучила безоговорочная, как всегда, Зина. Там же обнаружились и хлеб, и сыр, и колбаса.
— Батюшки, кофе! Настоящий кофе! — она раздувала ноздри, глаза горели, а чашку, точнее, эмалированную кружку, едва не вырвала из моих рук, тут же нырнув в неё носом, жадно втягивая воздух.
— Не ошпарься, Оксь, ты чего? — удивился я.
Кофе не любил никогда, предпочитая хороший крепкий чай. Пить, конечно, доводилось всякий и всякое, но по возможности выбирал обычный чёрный крупнолистовой. Без всяких чабрецов, васильков, цедры и прочего сена. А кофе, видимо, в ординатуре напился на две жизни вперёд. На нём одном, кажется, и жили тогда.
— Это же кофе, Вань, ко-фе! — блаженно промурлыкала жена, не открывая глаз. — Да ещё, кажется, настоящий аравийский мокко! Божечки мои, пять лет не пила, а кажется, что лет триста, м-м-м-м…
Смотреть на неё, такую счастливую, было чудом. Я почувствовал, что сам начинаю улыбаться.
— Там молоко было, сахар, сгущёнка — будешь?
— Николин, просто помолчи, а? — взмолилась стальная военврач. — Я же будто старого друга, родного человека встретила, а тут ты со своей дурацкой сгущёнкой!
— А я чего, не родной, что ли? — делано обиделся я.
— Родной, конечно, прости, пожалуйста! — она даже вздрогнула. — Просто когда столько времени давишься цикорием, жжёным ячменём и жареными жёлудями, и тебя при этом уверяют, что это же совершенно то же самое, что настоящий кофе… А теперь вот…
Видимо, эта радость встречи и впрямь была сильна настолько, что даже вечный сарказм её перебила, как и весь поток слов целиком. Она, натянув рукава на ладони, держала перед собой кружку с отбитой кое-где эмалью и выглядела совершенно счастливой. А я подумал неожиданно о том, что они даже чем-то похожи были: железная женщина-врач и эта кружка. Надёжные, верные, вечные. Скрывающие внутри горькую тайну.
— Нельзя портить такой кофе, Вань, — отдышавшись, насладившись, видимо, ароматом, объяснила она. — Это суррогаты можно сколько угодно сластить, сгущёнкой разводить, чтоб привкус дрянной, жжёный, отбить. Папа говорил, в Москве лучший кофе был у Печкина на Воскресенской площади, у Трамбле на Кузнецком и у Филиппова на Тверской. Там подавали настоящий.
Я слушал молча. Думая о том, что если и эта жилплощадь была такой же «громкой», как и келья под лестницей, то беседы с товарищами с улицы Энгельса нам не избежать. Она, кажется, заметила что-то по моему лицу.
— Растрепалась я чего-то, в самом деле, — руки по-прежнему крепко держали кружку, но брови уже начали сходиться, а скулы стали чуть острее. — У Чехова это читала я. Или у того, бородатого, из Ленинграда.
— Достоевского? — подыграл я.
— Наверное. Длинное было фамилие, и книжки тоже длинные и сплошь тоскливые, как моя жизнь, — кивнула она с благодарностью.
— Кончилась тоскливая жизнь, Оксана Пална. И мужа-то отхватила себе умного и красивого, и жилплощадью, вон, не обделили опять, и работы — паши — не хочу, — поддержал я смену тональности беседы за кофе.
— И война того и гляди кончится, точно. А про умного и красивого это тебе если Зинка наговорила, то ты не слушай её, она в мужиках-то вовсе понимания не имеет! — в серых озёрах появился озорной блеск.
— Да? Ну не знаю, — протянул я с сомнением. — И мужик у неё героический, и говорит она, если трезво глянуть, всё правильно.
— Да какой там! — отмахнулась Оксана, улыбаясь. — С ейным ростом это не мужик, а полмужика! Не иначе, опять на бражку подманила, греховодня старая!
— Куда ж старая? Она тебя моложе вдвое, ты говорила? — рассмеялся и я, подходя и обнимая её.

Коля постучал в дверь как-то одновременно и деликатно, и настойчиво.
— Пора, Вань. Пока доедем, — кивнул он, когда я открыл дверь.
— Ну конечно! Вот она, несправедливость жизненная! — ожидаемым скандальным тоном начала жена. — Вроде, и колёс аж четыре, а не две кривых ноги, а всё одно я самая медленная выхожу. В тягость я тебе, Николин, вон и друзья уж попрекают. Обуза, а не супружница!
— Ты чего хоть, Оксан? — санитарный казак, судя по лицу, натуральным образом перепугался.
— Не бери в голову, Коль, — покачал я головой, заметив тот же озорной блеск в её глазах. — Мало ли блажи бабам в головы приходит? Каждую придурь разгадывать — с ума спятишь.
Он переводил тревожный взгляд с меня на Оксану и обратно.
— А в данном конкретном случае Оксана Пална имела желание получить очередное подтверждение, что ни разу она не обуза, и что не в тягость мне. И что ноги у неё стройные и красивые. Я-то уж точно знаю.
Коля сглотнул. Окся, кажется, покраснела.
— Ну, потому что я — врач, а не то, о чём вы подумали, — смутившись, поправился я.
— Это… Там народ собирается уж, — опомнился Чарный, вспомнив, зачем, собственно, пришёл.
— Ну так пошли и мы соберёмся, — согласно кивнул я, обходя транспорт жены. — А ты молчи громче, мать. Шансов опростоволоситься меньше будет. А то и вовсе за умную сойдёшь невзначай.
— Да тьфу на тебя, муж дорогой! Так и норовит, мещанская душа, в чёрном теле удержать голубку сизокрылую! — фыркнула она. — И прекрати, в какой раз уж говорю, шутить — всё равно лучше не получается, зазаря только стараешься.
Но по руке погладила.

На площадке перед крыльцом школы, где на фронтоне над ступенями висело полотно с надписью «Школа хирургов им. Н. И. Пирогова», народу и впрямь было много. Все, кто не был занят на дежурствах в «четырёхсотом», стояли в толпе. Были и мальцевские, и ненашевские, я узнавал их лица. Но подавляющее большинство не узнавал.
Там стояли и молодые ребята, вроде меня самого, и постарше, мужчины и женщины. Разного роста, с разным цветом глаз и волос. Но была у каждого из них и общая черта. Внимательный, цепкий, пристальный взгляд, который не спрятать ни за радушной улыбкой, ни под нахмуренными бровями. А очень похожий у многих разных людей совершенно одинаковый прищур тот взгляд только подчёркивал, кажется. Сотни глаз хирургов. И все они смотрели на то, как я шагал в сторону крыльца, уступив кресло с женой верному Коле.
— Ого, их привалило, — ровно и негромко сказал я начальнику госпиталя, стоявшему на крыльце.
— Сто двадцать три врача, — так же тихо отозвался он, пожимая мне руку. — Готов?
— Всегда. Только у меня речь — так себе. Не в плане дикции, а в целом, — улыбнулся я.
— Ну, тогда я начну. У меня и по партийной линии много, и по идеологической тоже, — вернул он улыбку. — А ты потом уже к конкретике приступишь, идёт?
— Идёт. Бежит даже, — кивнул я. — У меня практика всегда лучше выходила.
— Ну, тогда давай за мной, — скомандовал мой командир.
И мы вышли на середину, он впереди, а я — за его правым плечом.
Народная масса, в которой я пока знал совсем немногих, но в ближайшее время должен был узнать и запомнить каждого, притихла. Почти все были в шинелях с петлицами, на которых можно было разглядеть чаши со змеями. Я видел военврачей вторых и третьих рангов, видел военфельдшеров и старших военфельдшеров. И без особой радости различил двух военврачей первого ранга. Полковников медицинской службы. Которые смотрели на нас с Покровским с тем же самым профессиональным вниманием.

— Здравствуйте, товарищи!
Вступление главврача новизной не подкупало, конечно, но зато точно и с гарантией собрало все взгляды на площади. Ну, почти все. Оксана продолжала смотреть только на меня. Коля водил глазами по сторонам, как и ещё полтора десятка таких же, в форме без знаков различия, стоявших преимущественно по периметру. Я переводил взгляд с лица на лицо, с фигуры на фигуру. Когда в глазах только что не рябить начало от обилия лиц-петлиц, решил посмотреть на дома поодаль, такие же, как и наш, стоявшие в два ряда вдоль Лесной улицы. И как-то вдруг сразу увидел ствол винтовки, будто вызывающе торчавший из-за рамы. А потом ещё один. И ещё.
Первый силуэт в приоткрытом окне напротив насторожил. Остальные же наоборот успокоили. Но сильнее всего, почти полностью, успокоился, когда приметил открытые едва заметно створки некоторых чердачных окошек и несколько сдвинутых черепичин прямо на скатах крыш. Видимо, товарищ Дед и остальные товарищи сделали нужные выводы. Снайпера, хорошего, грамотного, ты не увидишь ни за что. Сможешь заметить хорошего стрелка, и то не обязательно, а вот снайпер не выдаст себя до того момента, пока не будет полностью уверен в результативности выстрела. Я и с такими встречался в командировках. Суровые ребята со стальной волей и выдержкой. Сидит себе такой в уголке в располаге, монетку между пальцами крутит или книжку читает мирно, наплевав на шум и суету, а как глянет на тебя — сразу понимаешь, кто такой. Взгляд у них особый, как у змеи. Ну, мне, по крайней мере, так казалось.

Покровский говорил минут десять, уверенно, красиво и с идеологической точки зрения безупречно. Он рассказал о том, что, согласно утренней сводке Совинформбюро, на Южном фронте наши героические лётчики уничтожили сто восемнадцать немецких автомашин с боеприпасами, штабной автобус и почти полтысячи единиц пехоты. Как танковый экипаж лейтенанта Мартынова на Ленинградском фронте раскатал фашистскую бронеколонну, уничтожив три танка и затрофеив аж пять, с полным вооружением. О том, как уничтожают врага партизанские отряды в Днепропетровской и Полтавской областях, временно, по уверенным словам Левитана, захваченных немцами. Имён диктор не называл, но о подвигах товарища «Т» в селе «Р» или товарища «В» под Полтавой всегда слушали с восторгом.
— В эту суровую пору, когда Красная Армия самоотверженно сражается с оголтелыми ордами фашистов и их прихвостней, — гремел с крыльца Николай Сергеевич, — нам с вами, товарищи, партия поставила особую задачу! По приказу наркомздрава, по решению Главного военно-санитарного управления, по личному распоряжению самого товарища Сталина здесь, в Тамбове, создана в рекордные сроки уникальная школа!
Я б и близко так не смог, конечно. Организаторы — это особая каста, уметь так заряжать с трибуны не каждому дано. Внимательные глаза слушателей следили за Покровским неотрывно, люди, как здесь говорили, проникались моментом в полной мере. Даже если не знать, что ехали они сюда неделями из самых дальних уголков, из далёкого тыла, и до этих слов прекрасно понимая, кто дал команду.
— Такое решение было принято во многом благодаря самоотверженному труду нашего с вами, товарищи, коллеги, доктора Николина, Ивана Николаевича. Это он, как многие из вас, наверное, читали и слышали, предложил революционный метод помощи ампутантам, создав «зеркальную камеру». Он же придумал и опробовал аппарат ЧКС-41. Некоторые из вас уже видели результаты, и они говорят сами за себя. Нам с вами, товарищи, предстоит в сжатые сроки ознакомиться с этими и другими методиками, прослушать курс лекций и посетить семинары, в том числе — показательные операции. Работы, товарищи, будет много — фашистские звери неистовствуют, эшелоны с ранеными красноармейцами и командирами прибывают каждый день, и не по одному.
Тут лица, что главврача, что зрителей, помрачнели, пусть и по-разному. Мы здесь немного по-другому представляли себе эти эшелоны. Мы и видели их другими. К Уралу они приходили в основном со стабильными, пусть и тяжёлыми. К нам — иногда с горевшими последними вагонами, только что вырвавшиеся из-под бомбёжки. И стабильным там было только то, что раненых всегда было очень много.
— Нам с вами, товарищи, задача поставлена Доктриной Главного военно-санитарного управления, лично его начальником, Ефимом Ивановичем Смирновым! — продолжал Покровский. — Тамбовский «четырёхсотый» сортировочно-эвакуационный госпиталь принял повышенный норматив соцобязательств — не менее восьмидесяти процентов наших раненых должны вернуться в строй! Сейчас у нас показатель уверенно держится на отметке «восемьдесят четыре и семь десятых». И я убеждён, что с вашей, товарищи, помощью, мы его улучшим!
— Служу Советскому Союзу! — разом выдали почти две сотни глоток.
И у меня по спине и затылку побежали мурашки. Соцобязательство — соцобязательством, но тут была настоящая клятва врача. Сотен врачей.
— Спасибо за внимание, товарищи! Я передаю слово военврачу второго ранга, товарищу Николину!
Он захлопал в ладоши, подавая пример зрителям, отступая левее. Я шагнул в центр, отметив, как шевельнулись не только первые ряды толпы, но и стволы винтовок в приоткрытых окнах.

— Здравствуйте, товарищи! — не удивил и я. Хлопки стихали, все смотрели на меня. — Я не умею говорить так, как Николай Сергеевич, но присоединяюсь ко всему тому, что он сказал. Все вы знаете ситуацию, все читаете газеты и слушаете передачи по радио. И каждый из нас верит в нашу Победу. Каждый приближает её всеми силами, как только может.
Толпа загудела уверенно, согласно.
— Я пошёл на фронт в июне, санинструктором. Сейчас — военврач второго ранга. Если бы можно было выбирать, менять прошлое, я бы без сомнения оставил всё так, как было: мирный летний Минск, институт, перспективы работы в одной из больниц республики, там, куда направила бы Родина. Без званий и наград, — я сглотнул и перевёл дыхание, покосившись на медали на груди. Оксана настояла, чтобы надел. — Потому что каждый мой шаг к этому крыльцу, почти каждый день этой проклятой войны были отмечены смертями.
Над площадкой повисла тишина. Внимательные лица темнели. Но я не планировал рассказывать этим людям об их работе, одинаковой для каждого из нас. Но я мог сделать так, чтобы они делали её ещё лучше. И я обязан был это сделать. И то, что оставить всё, как было, невозможно, я, живший вторую жизнь, знал тут лучше остальных.
— Я покажу и расскажу вам всё, что знаю. И если это поможет спасти хоть одну жизнь — буду горд и счастлив. Потому что призвание у нас с вами одно. И Родина одна!
Первым захлопал в тишине седой военврач первого ранга. И через пару секунд шумела вся толпа. И в криках «Ура!» и «Даёшь!» точно не было фальши.

— Спасибо, Иван Николаевич! — подошёл Покровский. Пожав мне руку и обняв по-отцовски крепко. — Спасибо, дорогой! Ну что, товарищи, приступим? Сейчас мы с вами войдём в стены новой школы, построенную буквально позавчера. Осмотрим классы-аудитории, познакомимся. Прошу!
И он махнул рукой, давая команду Гене Гранину и Славе Коркунову открыть двери к знаниям.
Двери распахнулись гостеприимно, тихо, как хорошо и заботливо смазанные специально обученными людьми.
В отличие от слитного звука двух винтовочных выстрелов с разных сторон, резанувших грохотом по ушам.
Но я их едва расслышал, влетая в распахнутые двери школы имени Пирогова. Зато точно слышал громкий, надрывный крик Оксаны:
— Ваня!..



Глава 18
Обухом по голове

Боли почему-то не было. В смысле той боли, которая бывает, когда тело разрывает пуля, в том числе в местах гарантированного поражения. Мне, однажды уже убитому очередью в грудь, горло и лицо, было, с чем сравнивать.
Больно было слышать, как кричала за моей спиной моя жена. И понимать, что я лечу в другую сторону, не к ней. Причём, понимание того, что я лечу, пришло чуть раньше ответа на вопросы «какого черта?», «как?» и «куда?». И я рванулся назад, ещё не успев упасть, и даже не задумавшись о том, почему собирался падать.
— Тихо, Вань, свои, — раздался над ухом голос Серёги Мальцева. — И не рвись. А то порвёшься.
Он всегда говорил без эмоций, но вот конкретно сейчас звучал и вовсе страшно. Никак он звучал, если такое только бывает. Хотя, какие сомнения? Сказал же. Примерно с тем же выражением, с каким лязгает затвор винтовки, пока смотришь ей в срез ствола.
— Пусти! — прорычал я.
— Пущу, конечно. Когда пойму, что ты ни себе не навредишь, ни нам работу не запорешь, — тем же тоном, без всякого выражения, сказал он.
И я, наконец, затих, поняв, что сопротивляться таким, как он, не просто глупо, но и смертельно опасно. Услышав голоса за дверями, сквозь которые меня за грудки, как тряпочного, вдёрнул внутрь Мальцев.

— Прочь от него! Не подходить! — хрипел снаружи голос, отдалённо похожий на Березина.
— Он ранен! Истечёт кровью! — отозвался красивый глубокий баритон.
Голос старого чекиста ответил лаконично, вероятно, имея в виду, что не возражает против того, чтобы кто-то раненый истёк-таки, весь, вместе с репродуктивными органами. Но добавил конкретики:
— У него может быть бомба!
Судя по звукам оттуда, это волшебное слово было куда результативнее — зашуршали по укатанному техникой гравию, пересыпанному песком, десятки ног. Народ был военный, медики — эти могли броситься спасать раненого вопреки приказу. Но бросаться на бомбы их не учили. Скорее, наоборот.
— Жгуты ему. Ноги тоже стянуть. Что, товарищ Браверман, думаете, истечёт, паскуда? — озаботился голос, ставший уже больше похожим на березинский.
— А отку… Виноват, не знаю вашего звания, товарищ, — а вот баритон звучал уже менее уверенно.
— Майор госбезопасности, Аким Михайлович. Березин моя фамилия, — теперь стало понятнее с первым голосом, а у второго появились ФИО. И, судя по тому, как говорил Дед, собеседником его был один из военврачей первого ранга — вряд ли бы он стал беседовать с кем-то ниже званием.

— Ну вставай, чего разлёгся? — от подслушивания отвлекла жилистая ладонь Серёги перед лицом. Я ухватился и встал, сразу оборачиваясь к дверям.
— Можно?
— Нужно. За мной, — кивнул он и спокойно вышел в тусклый вечерний холодный Тамбов. Я шагнул следом.
Первое, что бросилось в глаза и едва не бросилось ко мне, была, разумеется, жена. Вторым — Коля, прижимавший её одной рукой к трону, а во второй державший ТТ. Стволом вверх. Третьим — Андрей Ильич Березин, смотревший на меня без одобрения, но и без ненависти, вроде бы. Так я ничего и сделать-то на этот раз не успел — влетел в школу и всё. А вот ноги четвёртого, над которым склонились две фигуры в шинелях, показались мне смутно знакомыми.
— Разрешите, товарищ майор госбезопасности? — уточнил на всякий, наверное, случай Серёга.
— Ну а чего, связать его, что ли, тоже, как этого… — буркнул Дед. — Проводи ближе.
Мальцев кивнул. Я подошёл к лежавшему.

Рентгенолог-виртуоз «четырёхсотого», Леонид Ильич Степанов, бледный, с перевязанными высоко подмышками обеими руками, смотрел на меня тускло, скучно, будто не узнавая. Кличка «Фиксаж» стала условно понятной. В отличие от всего остального.
— Проникающие обеих рук, предположительно огнестрельные переломы плечевых костей, — подняла голову одна из фигур в шинелях, та, что была у правой руки.
Я узнал и кивнул Владу, Владлену, мы с ним уже работали. Толковый парень.
— Если там справа Павлик был, а слева Федя, то переломы не предположительно, а гарантированно. Чистая работа, — буркнул едва слышно за моей спиной Мальцев. И Дед аж вскинулся, глядя на него зло. Вот ведь слух у человека?
— Леонид Ильич, как же так? — только и произнёс я.
— Прости, Ваня, — хрипло ответил он. — Не мог я по-другому.
— Да на вас же вся травматология только что не молится! — я никак не мог поверить, не мог принять то, что этот пожилой человек, ценный, очень ценный специалист, оказался врагом. Я надеялся на ошибку.
— А молиться нынче опасно, Ваня, — неожиданно зло бросил Степанов. — И давно уж. Я вот молился втихую, и прежде, и теперь, да толку-то… Люба Сличенко тогда показала мне бумаги. Брата моего бумаги, Шурки. Близнецы мы с ним были, только я старше на две минуты, как доктор говорил.
Он смотрел в низкое небо с улыбкой. Травматический шок? Вполне возможно. Но для бреда как-то уж больно связно звучит.
— Шурку расстреляли. Я взял фамилию тётки, уехал из Петрограда… Ленинграда.
То, как он произнёс название, с акцентом на фамилии вождя, доброго дедушки с лукавым прищуром, который я помнил по букварю, говорило о том, что наш госпитальный рентгенолог линию партии поддерживал и разделял не всецело.
— Новую жизнь начал, с чистого листа. Метрики поддельные купил, аттестат. В Харьков ездил, ремеслу заново учился, чтоб снова диплом получить и свидетельства. Тут осел. Без семьи, без родни, без друзей. Бобылём жил.
Я заметил краем глаза, как шевельнул пальцами Березин. Кажется, не давая кому-то прервать эту исповедь человека, замыслившего недоброе на советскую власть. Поднявшего на неё руку. И лежавшего теперь с перебитыми обеими в луже собственной крови.
— Люба просила немного. Фамилии со снимков сообщать, да характер ранений. Ничего такого, что могло показаться товарищам вредительством, — слово «товарищи» тоже прозвучало необычно. Вроде как с сарказмом, а вроде как и вымученно. — А потом Люба отравилась. А ты, Ваня, и помереть-то ей не дал спокойно. Зато отдал её чекистам. И нету больше Любы…
— Любы, Леонид Ильич, сроду не было, — не удержался я. — Тварь была фашистская, мразь, которая извела народу без счёту!
Березин, кажется, сделал невероятное. Просто не пнув меня в колено, не заорав и не приказав оттащить к чёртовой матери, а только покачав недовольно головой.
— А, какая б ни была, а всё не те, кто по ложному доносу человека в распыл пускают, — твёрдо, но уже не вполне здраво, прохрипел Степанов. — И бумаги, что Шуркины, что мои… Снеси она их этим — где б я был? Что бы со мной… Куда уж…
Он боялся. Этот старый человек слишком долго и слишком сильно, страшно боялся. И ту, и этих. Всех. Потеряв брата, наверняка любимого. Как вышло так, что об этом стало известно тем, кто послал Сличенко, а не людям Митряшова и Березина? Так, это дело уж точно не моё. А вот то, что он того и гляди начнёт заговариваться — уже моё.
— Коль, носилки! В «четырёхсотый»! — повысил голос я. Опять без команды старших по званию.
— Зачем, Вань? — голос Оксаны прозвучал так неожиданно, что я аж дёрнулся на него. — У тебя целая школа за спиной, и операционные там тоже есть.
Вот она, здоровая женская психика, почти ни разу не контуженная.
— Андрей Ильич, разрешите унести раненого… гражданина… фигуранта… — запутался в чужих терминах я.
— Приказываю военврачу второго ранга Николину принять все необходимые меры, для сохранения жизни гражданина Степанова, — протокольно отреагировал Дед, повышая командно голос. И будто не удержался, глядя на почти потерявшего сознание рентгенолога. — Хотя бы до военного суда.

По коридорам вслед за носилками шли быстрым шагом я и Аким Михайлович. Познакомиться с военврачом первого ранга нормально не вышло, но тут сегодня много чего никак не хотело выйти нормально. Да и не только сегодня.
— Две ампутации. Скальпели, зажимы, ампутационные ножи и пилы, — уверенно заявил тем самым приятным баритоном Браверман.
Катя Белова дёрнулась было к столу с инструментами, но замерла, глядя поверх маски на меня, распахнув глаза.
— Ампутационные не нужны. Готовь два «четырёхсотых», дрель, ключи, атравматические иглы и шёлк: «шестёрку», «двойку» и «два нуля». Остальное верно, — проговорил я, подходя к раковине.
А удобно тут всё придумано, в этой школьной операционной. И свет хороший. И места много. И ступенечки вот эти вокруг стола знакомые, в два ряда, чтоб у стоявших рядом, за спинами ассистентов и сестёр обзор был лучше…
— Коль, запусти двадцать студентов. В халатах только, — велел я, не оборачиваясь. Потому что к тому, что Чарный всегда рядом, уже давно привык.
И не ошибся. К тому времени, как я помылся и был готов, на ступенечки те уже начинали подниматься и выстраиваться люди. В белых халатах.
— Коллеги, случай нерядовой, но у нас не так много времени, — начал я. Отметив, что военврач первого ранга поглядывал на меня зло с того самого момента, когда я, выходит, оспорил его приказ, отменив подготовку к ампутации. Вот только ампутировать тут наверняка умел каждый из присутствовавших. А я, как уверенно говорили множившиеся слухи, обещал лично товарищу Сталину научить сто врачей своим фокусам. Вот и начнём.

— Скальпель. Ретракторы. Сушим. Итак, коллеги, — к тому, чтобы комментировать вслух все свои действие, как тот дурачок из «Зелёной мили», я уже почти привык. — Оскольчатый перелом средней трети диафиза плечевой кости. В ране несколько костных фрагментов. Два крупных отломка смещены по длине и ширине на два и более сантиметров. Огнестрельный дефект костной ткани с потерей порядка четырёх сантиметров. Зажим!
Брызнувшую после снятия жгута артерию пережал. И продолжил тем же ровным тоном.
— Полный разрыв глубокой артерии плеча, наложен жгут, теперь снят. Частичное повреждение срединного и лучевого нервов на уровне средней трети. Локтевой цел, кажется, но сдавлен отломком кости. Цел, точно.
Я вытащил из раны кусок кости и положил на стерильную салфетку, рядом с несколькими, извлечёнными чуть раньше.
— По действующим правилам и протоколам предписана ампутация на уровне верхней трети плеча в течение четырёх-шести часов, чтобы избежать возможной газовой гангрены и сепсиса. Аппарат ЧКС-41, о котором вы, возможно, слышали, делает возможным сохранение конечности.
— Она же будет короче! — не выдержал кто-то.
— Выживаемость — процентов пять! Ну да, травма свежая, но пациент-то в годах! — подключились сразу два других голоса.
— Коллеги! — оборвал базар я. — Правило номер раз! В операционной говорит только оперирующий хирург, или тот, кому он задал вопрос. Или его куратор… из числа персонала школы.
Последнюю ремарку успел вставить, заметив, как шевельнулась маска на Бравермане. Наверняка влез бы не ко времени. Народ затих.
— Смотрим и запоминаем. Все возникающие вопросы тоже запоминаем или записываем. Проводим ревизию раны, это все из вас и так прекрасно знают.
Я удалил участки из зоны «молекулярного сотрясения» в радиусе трёх-четырёх сантиметров от раневого канала. Нашёл ещё два осколка плечевой кости, тоже сложил на салфетку.
— Накладываем сосудистый анастомоз, шов по Каррелю, в три узла. Нервы соединяем эпиневральным, обращая внимание на максимально точное, по возможности, составление пучков. Наилучший результат достигается при использовании сильного увеличительного стекла.
Пока говорил, над раной появилась та здоровенная линза, с которой так выручила Маруся, когда шили руку Танюше. Чей папка потом так помог с аппаратами, до которых должна была дойти очередь уже очень скоро.
— Приступаем к остеосинтезу. Проводим спицы через проксимальный и дистальный концы. Фиксируем в наружных полукольцах аппарата. Производим сопоставление отломков и репозицию. Вот эти штанги и гайки на них позволяют проводить растяжение дозированно, точно. Оставляем в зоне дефекта… хм, множественного дефекта кости пространство для формирования костной мозоли. Дренируем рану, ушиваем мышцы и кожу.
Тишина в операционной прерывалась только глубокими вздохами рентгенолога, загруженного наркозом. И мне было совершенно всё равно, смогу ли я или мои теперешние студенты увидеть процесс консолидации кости. Сейчас работа заключалась в установке аппарата. И в обучении зрителей именно этому. Где-то далеко в сознании крутилась мысль о том, что без чудесных снимков Леонида Ильича нам теперь придётся туго. Но в том, что он покинет нас в самое ближайшее время, сомневаться было бы совсем уж глупо.
Со второй рукой все повторилось точно также, только один из нервов оказался целым, его шить не пришлось.
Студенты-ученики покидали операционную молча, даже не перешёптываясь. Мы с Браверманом размывались. Он говорить не рвался, я — тем более.

— Ваня! На два слова, — я только вышел из операционной и стоял, оправляя гимнастёрку, когда услышал голос Березина.
— А Оксана дома? — наверное, мой вопрос прозвучал с тревогой. Но он с ней и задан был, если откровенно, а скрывать эмоции, как старый чекист, тем более от старого чекиста, я не умел и даже пробовать не собирался. Особенно после двух операций.
— На улице, воздухом дышит, — мне что-то не понравилось в его голосе. Какая-то будто бы тень того самого равнодушия, с каким не так давно мне Серёга Мальцев советовал не рваться. Чтоб не порваться.
В комнатку, не то сестринскую, не то ещё какую, я вошёл за ним молча.
— Как прошло? — нейтрально спросил Березин.
— Штатно, — точно так же ответил и я. Понимая, что он, во-первых, наверняка уже точно знал, как всё прошло, а во-вторых, ему трижды дела не было до этого.
— Хорошо, очень хорошо… Чаю? — каким-то уж вовсе светским тоном осведомился он.
— Андрей Ильич, не тяните кота за рога, — попросил я. Опять забыв, что жена строго-настрого запретила шутить.
— Ты, говорят, немецкий знаешь? — уточнил Дед, разливая, впрочем, чай. Хотя, после компота Костаковой, я ни в одном напитке, кроме заваренных собственноручно, уверен уже не был.
— В рамках школьной программы, — подтвердил я то, что и так наверняка было ему известно.
— Глянь-ка вон бумажку тогда, — лёгким движением они придвинул ко мне одновременно и железную кружку, и несколько листов бумаги, размером с обычный почтовый конверт, лежавших один на другом. С разводом подсыхавшей, но пока не подсохшей до конца крови на одном из углов.
Я подтянул стопку к себе. Кружку трогать не стал — как Бог отвёл.
На первом листе был чертёж зеркальной камеры, той, что использовали для купирования приступов фантомных болей, уже без помощи подросшей Морфейки.
На втором — чертёж ЧКС-41, с указанием материалов, длин, диаметров отверстий, шагов резьбы.

На третьем — несколько строчек текста. Готическим уверенным рукописным курсивом, как в старых фильмах. Ровные, чуть угловатые буквы, написанные пером и чёрной тушью, сообщали:
Vielen Dank, Herr Nikolin, für Ihre unschätzbare Hilfe für die Sache des Deutsches Reiches.
«Премного благодарю вас, господин Николин, за неоценимую помощь в дело Германского Рейха!»



Глава 19
И вновь продолжается бой

— Чего скажешь? — скучным тоном спросил Дед.
Я молчал, в третий раз перечитывая строки. Схемы ящика для зеркальной терапии и аппарата Илизарова не рассматривал — смысла не было. Они выглядели тщательно перерисованными, будто сосканированными с моих почеркушек. Только на моих не было дополнений на немецком. Как не было и понимания того, что ещё могло утечь к немцам. И справятся ли они с аппаратом, не имея пояснений по его работе. Хотя, если подумать о том, что снимки Степанов мог передавать в течение нескольких недель, то разберутся — спицы на рентгене не заметить трудно, и динамика смещения осколков тоже понятна… Но это одна из самых первых схем, потом были и подробнее, на «форматках», по ГОСТу оформленные. Если немцу хватило этой — к чему тогда вся эта пляска с подрывом «четырёхсотого», с налётом авиации? Что-то не складывается…
— Жене недавно советовал молчать громче, — сипло ответил я. — Чтоб за умную сошла.
— Мудрый совет, — нейтрально согласился он. — А по делу?
— А по делу — не по званию вопрос, Андрей Ильич. Но кажется мне, что переиграл нас фашист. И то, что должно было служить Красной Армии, возвращая в строй наших бойцов и облегчая страдания ампутантам, теперь будет не только у нас. И это, как я думаю, очень и очень плохо.
— Интеллигентно сказано, — помолчав, проговорил Дед. — Я бы грубее выразился.
— А толку? — пожал я плечами, глядя на ровные чёрные строчки. Перечёркивавшие невероятно значимое конкурентное преимущество советской медицины. Да, это была тяжёлая потеря. Пожалуй, вполне сопоставимая с потерей чертежей и заготовок тех миномётов, которые фашисты получили, захватив военные заводы Харькова в моей истории. Здесь, если я правильно понял случайно или неслучайно оброненные при мне обрывки фраз, Михаил Григорьевич Соколов успел сделать всё необходимое для того, чтобы этого не произошло. Я ещё порадовался тогда, узнав, что из Харькова успели вывезти практически всё, а что не успели — подорвали, лишив немцев надежды на получение ресурсов, производственной и материальной баз. И вот — на тебе…
— Что думаешь делать?
Вопрос наверняка был с подвохом — от таких деятелей других не поступало. Но страшно мне не было, и думать долго я не стал.
— Работать, Андрей Ильич. Как могу и как умею. Как приказано. Я — советский врач и работы не боюсь. А вся эта тряхомудия вокруг — шпионы, взрывы, загадки всякие — мне как серпом. Я бы без этого всего успел больше.
— Ишь ты, — прищурился Дед. — Не иначе, с Оксаночкой переобщался, да с Зиной? Только «ёкселя-мокселя» и не хватает.
— Не хватает много чего, товарищ майор госбезопасности, — не принял шутки я. — В первую очередь времени. Уходит оно, зараза такая, на другие задачи, вместо моих. Поэтому то, чтоя́буду делать — дело десятое. Главное, что будете делать вы.
— Думаешь, этот вопрос по званию? — нахмурился он.
— Думаю, этот вопрос по логике, по здравому смыслу. И вместо того, чтоб проверять меня, сто раз проверенного вдоль и поперёк, лучше того «Гефеста» искать, который всю эту кашу заварил.
— Давай-ка ты не будешь меня учить делать мою работу, товарищ Николин, — проговорил Березин. Голосом, в котором было одинаково примерно злости, предостережения и усталости.
— И в мыслях не было, — поднял я глаза на него. — Своими делами каждому надо заниматься. Мне — лечить, вам — обеспечивать Родине безопасность. И я не собираюсь и раньше не собирался в чужие дела лезть — ни в аферу с немецкими обезболивающими, ни в малину с нашими ворами, ни под бомбы тем более. Оно как-то само так получилось.
Дед глубоко и тяжко вздохнул. Будто давая понять, что не всё «оно» получилось так «само». И что за некоторые моменты он, возможно, даже чувствовал некоторую вину. Но они были в прошлом, повлиять на которое не мог никто. Практически никто. Хотя, если вдуматься, даже я здесь менял не прошлое, а настоящее. И то с трудом.
— Ладно. Допустим, ты и в самом деле не шпион, — он кривовато улыбнулся. — А минский самородок-самоучка, хирург-виртуоз.
— А давайте допустим, что шпион, — разозлился я. — Который летает под Вязьму, спасает там Ершакова и Семеновского, тут — Костенко и остальных. Придумывает, как сделать меньше инвалидов среди советского населения. Лекарственные препараты новые с аптекарем химичит. Что-то хреновый я шпион получаюсь, не находите? На кой хрен мне все эти, как вы говорите, фокусы? Сидел бы себе на заднице ровно, как тот же Степанов.
— Ну, например, на тот хрен, чтобы привлечь к себе наше внимание, — жёсткий тон давал понять, что с молодым военврачом сейчас говорил не просто старый чекист, а весь его наркомат. — Заинтересовать. Доказать свою полезность и лояльность. Заслужить перевод в Москву. Там, зная тебя, наверняка доиграться до встречи с руководством страны. И вот тогда-то и проявить свою враждебную сущность.
Об этом я как-то не думал. Говорю же — не шпион я, сроду им не был.
— Сложная какая-то схема, — хотелось почесать в затылке, но вместо этого потёр подбородок.
— А ты много тут простых видишь? — поднял бровь Березин. — Вот ту же Костакову взять. Там примерно похоже вышло, как и со Степановым. Похищенные в июне архивы Львовского обкома и облуправления НКВД попали в чьи-то цепкие лапы. Оттуда узнали про Александра Степанова и его брата-близнеца, оттуда же — про Светлану Костакову.
— Он же говорил, что из Ленинграда, — только и смог выговорить я. Да уж, схема и впрямь выходила совсем не рядовая.
— Это они с братом из Ленинграда, а родители их, Илья Аркадьевич и Ганна Тимофеевна, как раз из-подо Львова были. И Светланы родители тоже, только район совсем другой. Из бывших, из безземельной шляхты они, там её звали чиншевой или околичной. Костаковой она потом стала, как и он — Степановым. Те, околичные, от крестьян ничем не отличались, пахали сами, но гонору дворянского — что ты. В каждой хате под сундуком по гербу, старые памятки всякие, детей растили так, чтоб с соседями не знались — невместно шляхте, пусть и нищей, как церковная мышь, с чёрным людом водиться.
Надо же, а я думал, что шляхта — только литовское, польское и белорусское явление. Хотя, чему удивляться? Тут же всё рядом, а за столетия чего только не намешалось.
— Она, понятное дело, скрывала происхождение, — продолжал Березин. — Но породу, знать, не скрыть. Сличенко предложила помощь. И деньги, ясное дело. Но денег Светлане мало было, это Салина Любаша просто купила. Обычный жадный дурак: за сведения об эшелонах и передачу «записочек» каждый месяц получал вдвое больше, чем в госпитале. Думал, наверное, что просто «мелкая халтурка». А там уже на три расстрела… Хотя, ему и так хватило.
Да уж, если судить по зарытой ямище на Петропавловской — куски «Мурзилки» можно было собирать в двух кварталах. Если не в трёх.
— А Костакова хотела стать главной медсестрой. Чтоб незаменимая, важная, чтоб к дефициту доступ. Большим человеком быть хотела. Сперва в разрезе госпиталя, а там, глядишь, и в управление переведут. Вот Сличенко и подыграла на чутких струнах алчности и тщеславия. И страхом, как и с Леонидом Ильичом, приправила для гарантии. Будешь со мной — будешь на коне, откажешься — сядешь. Или к стенке встанешь.
Да, мотивация тут была железная. Свинцовая даже.
— Она боялась, конечно. Но верила в то, что фашисты победят. И когда вслед за Сличенко на неё всего через несколько дней вышел «Гефест» — ещё сильнее поверила, — ему вряд ли было приятно это говорить. И зачем он мне это сообщал, я не понимал. Но слушал, не перебивая.
— А он всю ячейку подхватил, даже красиво сделано, профессионально, — с уважением кивнул Дед, поджав губы. — Прибыл с эвакуированными из Воронежа, туда попал из-под Харькова. Ценный гражданский специалист, бронь от завода, бумаги настоящие. С кого их снял только — не выяснили пока. На «Ревтруд» устроился, там как раз вакансии были. Работал как не в себя, коллегам рассказывал, что семья погибла под бомбёжкой, потому он немцев и ненавидит люто. Убедительный был, все говорят. Протез носил вместо левой ноги, ещё с той войны. Ну, или ортопедический ботинок на здоровой ноге — в бане с ним никто не был. Но хромал убедительно, и всегда одинаково.
Среди коллег Березина наверняка были те ещё Станиславские, не упускавшие случая крикнуть: «Не верю!». И с ними играть нужно было очень достоверно. Хромой, видимо, справлялся.
— Была мина под школой. Были тайники на заводе. Судя по тому, что нам известно, он был заброшен с целью диверсии именно на «Ревтруде», а к «четырёхсотому» его подвели уже позже, получив сведения от Сличенко. Когда поняли, что ни её, ни тебя ликвидировать той бомбардировкой не удалось. И «Гефест» вышел на Костакову, Салина и Степанова. Которые до той поры друг о друге и не догадывались — рыжая играла их «втёмную».
Вот тебе и сорок первый год… Куда там всяким Джеймсам Бондам и прочим Дронго.
— Целями стали аппарат ЧКС-41 и методика протезирования. Механизмы «Гефест» сам делал на заводе, остальное добывали Костакова и Степанов, доставлял Салин. Изящная цепочка, не находишь?
— Не нахожу, Андрей Ильич, — покачал головой я, снова глядя на ровные чёрные строчки. Издевательски подставлявшие меня под те же самые расстрелы, что грозили Салину. Которого таинственный хромой отправил на смерть. И на сотни других смертей.
— О чём думаешь? — негромко спросил Березин.
— О том, что, если он так легко сдал всех, то вариантов было два, — проговорил я. — Либо это была не единственная ячейка в Тамбове, либо задание выполнено.
— Резонно, — согласился Дед. — Мы склоняемся ко второму варианту. Подчистил все концы и покинул город за сутки до финала акции. Не став его даже дожидаться. Думаю, Степанов должен был отдать сигнал на подрыв, руками махнув, платок там достав из-за пазухи… Значит, целью был не ты. Или не только ты.
— Не я. С меня толку, как с козла молока, — вздохнул я. — И красть меня — та ещё задачка. Когда кругом ваши да Серёгины кружат.
— То-то и оно, — вздохнул он. — Остаётся теперь только надеяться на то, что пущенные по следу «Гефеста» группы вернутся не с пустыми руками.
— Или просто хотя бы вернутся, — кивнул я. Вспомнив бомбёжку эшелона Панасенко.
— А ещё на то, что ты, светлая голова, ещё чего-нибудь удумаешь, — закончил мысль старый чекист.
У меня не было сил даже на то, чтоб разозлиться на него. Люди с чистыми руками и холодными головами прошляпили такую сволочь, что работала у них под носом, готовя подрыв военного завода и госпиталя. Из трёх агентов поймали двоих, разменяв одного на пятерых бойцов, редким чудом избежав чудовищной катастрофы. А теперь ждали, что Ваня Николин вытащит из шляпы кролика? Автомат Калашникова? Атомную бомбу?
Я глубоко вздохнул. И ещё раз.
— Я постараюсь, Андрей Ильич. Приоритетная задача та же — обучение хирургов?
— Та же, Ваня. Но если в ходе её выполнения тебя посетит внезапное прозрение — не держи в себе.
— Хорошо. Могу идти?
— Ступай.
Он кивнул, и я поднялся из-за стола. Оставив на нём остывший чёрный чай и такие же чёрные строчки, содержение которых не давало покоя. Доктор Николин помог делу Германского Рейха. Неоценимо.

— Чего смурной такой? — Коля подкатил Оксану, которая смотрела на меня с тревогой.
— Настроение что-то не в… Красную Армию, — буркнул я нехотя, принимая ручки коляски. — Давайте вон к окошечку отъедем.
— Работать надо с настроением, — поучительным тоном начал было Чарный.
— Со своим работай, рожа, — неожиданно зло перебила его Окся. — Я как пальбу услышала, да как увидела, что он в дверь летит — чуть не померла!
— Ну так выяснилось же всё? — удивился сержант. Но на всякий случай отступил чуть в сторону, докуда не могла дотянуться карающая длань стальной товарища военврача.
— Особо не полегчало, мать-то, — огрызнулась она. — А если б стреляли в него?
— Хватит, Оксь, — поморщился я, встав у подоконника и развернув её коляску, как избушку в сказке, «к себе передом». Злая она была чем-то и впрямь похожа на Бабу Ягу. Лексикой-то уж точно. — Поговорку знаешь? Если бы у бабушки было дуло, то она была бы не бабушкой, а танком.
Коля фыркнул было, но быстро надел равнодушное лицо. Оксана фыркать не стала.
— Ладно, Николин. Раз ты всё ещё здесь и по-прежнему паршиво пробуешь шутить, значит, у товарищей с улицы Энгельса к тебе вопросы сняты, — зловеще начала она.
— Не угадала. У товарищей ко мне вопросов по-прежнему вагон, — покачал головой я. — Просто они, видимо, выбирают время, когда мне их можно будет задать без отрыва…
— Ног или башки? — перебила жена язвительным тоном.
— От производства, — так же спокойно закончил фразу я. — Ноги и башку отрывать доктору Николину партия пока признала нецелесообразным. В этой комплектации он полезнее.
— Р-р-рационально, — рык злой Оксаны заставил Колю отодвинуться ещё дальше. — И что будем делать в этой связи? Пока центральный комитет не принял судьбоносного решения об отрыве Николину И. Н. чего-нибудь, не нужного для осуществления трудовой функции?
Да, язва, матёрая. Но от этого любимая только больше.
— Пока я не лишён по решению партии… некоторого шарма, — я с нарочито пристальным вниманием осмотрел себя, — продолжаем в этой связи жить. Ты, жена дорогая, в компании товарища Чарного отправляешься сторожить семейное гнездо. Лаять у тебя шикарно выходит. А я иду знакомиться с курсантами, раз уж мину из-под школы уже убрали.
— Мину⁈ — ахнули хором Коля с Оксаной.
— Тьфу ты… Это, если что, военная тайна! — погрозил я пальцем обоим. — Никому ни слова! Диверсия предотвращена силами НКВД, опасности нет.
— Да как же, нет, — фыркнула стальная военврач. — Молодой и красивый чёрт остаётся в школе, где тридцать рыл студенток! Ну, пусть отметаем старых и страшных. Но никак не меньше десятка всё равно останется! И вот в этом вертепе, в этом логове разврата, я должна оставить молодого мужа⁈
— Ну ты чего городишь-то, мать? — растерялся я. Вот уж не думал, что с заложенной под школой мины причудливый дамский ум так быстро перескочит на гипотетический адюльтер.
Нет, мы все взрослые люди, конечно. И то, что многие мои коллеги ездили на выездные семинары и курсы повышения квалификации исключительно с целью скрасить досуг или «оживить чувства», как они говорили, «измученные бытом», я знал. Но сам сторонником подобных отраслевых развлечений никогда не был. И даже при навязчивом, порой, интересе со стороны коллег противоположного пола, никогда не стеснялся первым делом уточнять о семейном положении. Хирурги — не тот народ, у кого это на лбу написано или по безымянному пальцу понятно, нам кольца в работе мешают, поэтому носят их исключительно редкие единицы. И догадаться, кто из настойчивых женщин замужем, «на глазок» невозможно. Поэтому я и уточнял прямо в лоб. Пусть и заслужив себе славу моралиста, ханжи, а потом и какого-то «душнилы». Просто оставаясь верным своим правилам и убеждениям, менять которые не планировал.
— А чего? — взвилась она. — Жену на каталке — под замок, подельник твой — сторожем, а сам — налево⁈
Коля сделал ещё полшага назад, всем видом показывая, что он вообще тут случайно, и никакой не подельник. Тем более в делах супружеских. В особенности — в части потенциальной измены. И кому⁈ Стальной Оксане Палне⁈
— Направо, — оборвал я расходившуюся жену. — Напра-во, кругом! Отставить блажь и подозрения, очерняющие меня в глазах общественности!
Принять боевой, командирский вид почти удалось, хоть и тянуло улыбнуться, глядя, как разевала рот жена, в то же самое время выпрямляя спину и разводя плечи. От чего хотелось немедленно перестать хмуриться на неё.
— Нас с тобой советская власть признала мужем и женой, законными! И я не для того тебя, радость моя, спасал, чтоб потом оставить с носом. И с рогами. Или это только у мужиков рога бывают?
Коля, которому было адресовано уточнение, на всякий случай даже обернулся за спину, проверяя, не было ли там кого-нибудь, более подкованного в этом вопросе. И, не обнаружив, промямлил нехотя:
— Не знаю, Вань. Но как по мне, рогатая баба — это страшновато.
— Согласен. И в этой тоже связи переживать тебе, жена дорогая, не о чем. Нет, вру! Есть о чём!
Она насторожилась.
— Через три дня швы снимут. И начнутся трудовые будни, в которые покой нам, как обычно, только снится, и то редко. Поэтому я б на твоём месте подумал, а не воспользоваться ли бюллетенем, и не посетить ли в компании верного товарища Чарного известные тебе места? Для пополнения запасов продовольствия и инвентаря. Где лежат дома дензнаки — ты знаешь, — этот вариант точно был беспроигрышным, я потому его на финал и оставил. И не прогадал.
— Коля! Ну ты чего замер-то⁈ Или, как говорит товарищ военврач второго ранга, чего столпился? — у неё командовать тоже всегда получалось замечательно. — Не слышал, что ли, чего сказано было? А ну, напра-во, кругом!



Глава 20
Школьная пора

Те нечаянные деньги, какими по решению командования товарищ Митряшов тогда премировал меня и Николая Сергеевича, я забирать не стал, так у Покровского в кабинете и оставил. Там хоть сейф был, не то, что у меня под лестницей. И обращался к нему за ними всего пару раз — когда вернулись из-под Вязьмы, и раньше, перед тем, как заехать на новую жилплощадь, отправляя Оксану Палну «в набег». Основная сумма тех, что принёс на Интернациональную — сто шестнадцать, там и осталась, погорев, надо полагать, вместе со всем, что могло сгореть. Окся начала было переживать, но я велел не разводить мещанские настроения. Надо тебе денег — просто скажи мужу, сколько. И пальцами так обозначил высоту стопки купюр, позволив себе немного «пофорсить», как тут говорили. Помнится, в одной из командировок в южные края так было, оттуда и повелось. Там каждому выдали пакеты, в которых были пачки тамошних ярких фантиков, на которых понятными были только цифры с кучей нулей, и мы, прибывшие недавно, уточняли у ребят, тянувших второй или третий контракты, сколько надо было брать с собой, идя на рынок. Они тогда тоже обозначали количество наличных не суммами, а высотой стопок в два-три сантиметра.
Посмотрев вслед жене, требовавшей от сержанта максимально ускориться, улыбнулся и пошёл работать дальше. Но вышло не сразу.

— Ваня, зайди, пожалуйста! — из двери кабинета по правую сторону выглянул Покровский, махнув мне.
Там за столом, с нужного, привычного, главного торца сидел товарищ Браверман, глядя на меня, как на врага народа. Николай Сергеевич уселся, обойдя столешницу, напротив, и приглашающе указал на стул. Выглядя при этом как-то грустно.
— Вы что себе позволяете, Николин? — баритон прокатился по кабинету, отражаясь от пустых пока стен, рождая эхо. Звонкий какой военврач первого ранга, настоящий полковник. Пожалуй, и в коридоре его слышно было, и даже на улице — вон, форточка приоткрыта чуть. А дыму в кабинете Покровского всё равно столько, что аж глаза слезятся.
С какого, интересно, перепугу он взялся меня строить? За то, что я спас Степанову обе руки? Хотя формально, конечно, в своём праве был товарищ — не дело оспаривать приказы старших по званию.
— Позвольте, я начну, Аким Михайлович, — мягко вступил начальник госпиталя, но тут же был перебит. Вернее, даже оборван.
— Не позволю, товарищ Покровский! Развели тут чёрт знает что у себя! Это что за бардак⁈ Почему открытие школы советских хирургов начинается с махровой антисоветчины⁈
Он набирал обороты, как двигатель самолёта на взлёте. И если эта громкость ещё не предельная, то когда он выйдет на пик, тут, пожалуй, и стёкла повылетают.
Главврач «четырёхсотого» смотрел на меня с тоской, бледнея. Мне даже жаль его было — только-только переехал на новую жилплощадь с супругой, получил партийное поручение организовать работу учебного заведения, столько всего сделал — и вот вам, пожалуйста! Слова «махровая антисоветчина» здесь имели вполне определённый вес, тем более, если их орали полковники. И такого подарка хорошему человеку, которого я точно считал своим другом и старшим товарищем, я не хотел совершенно. Поэтому не стал усугублять, а обратился в покрасневшему от натуги Браверману спокойно:
— Боюсь, мы не с того начали, това…
Но закончить не получилось.
— Я начал с того, что считаю нужным! — заорал он так, что стёкла и впрямь звякнули. — И продолжать буду тоже так, как сам решу! И не потерплю, чтобы любой щенок позволял себе нарушать субординацию и дисциплину! Война вокруг, если вы тут не заметили, и только дисциплина и порядок могут помочь…
Дальше я не слушал. Не то, чтобы у меня «забра́ло упало», как говорил Саня Хватов, мой друг-сибиряк, над которым меня и срезал очередью враг в прошлой жизни. Там мне было гораздо больше лет, чем Ване Николину, который здесь получил опыт старого врача, и там на меня тоже неоднократно вот точно так же блажили люди под большими звёздами. И я очень часто слушал их молча, хмуро, точно так же зная, что моей вины нет никакой, и орут они просто потому, что могут, что привыкли, что иначе не умеют. Слушал и молчал, помня отцову присказку, «собака лает — ветер носит». Но там от того, что старого врача в очередной раз какой-нибудь красномордый полкан надумает возить мордой по столу, не останавливалось дело партийной, государственной важности.
— Товарищ военврач первого ранга! Разрешите обратиться к товарищу военврачу второго ранга? — гаркнул я, вставая и принимая сразу стойку «Смирно».
— Сиде-е-еть!!! — от его вопля аж графин звякнул на столе тревожно, и форточка открылась, кажется, шире.
— Николай Сергеевич! — продолжил я, не глядя на начинавшего синеть Бравермана. — Аким Михайлович ассистировал мне при установке двух аппаратов ЧКС-41. Убеждён, что его опыт и высочайшая квалификация позволили ему оценить принцип работы и методику чрескостного остеосинтеза. Полагаю, гораздо целесообразнее поручить обучение именно ему. А я пойду.
— Куда⁈ — хрипло проревел багровый полковник, наваливаясь грудью на стол.
— Садиться, как приказано было, — не глядя на него, ответил я Покровскому. На которого смотреть было больно. — Дойду до товарища майора госбезопасности, пока он ещё, вроде бы, не уехал, и сдамся. Признаюсь в нарушении дисциплины и в антисоветчине — это как раз их профиль. И поеду в НКВД. А там сдам предписание об организации обучения, то самое, с визой Лаврентия Павловича Берии. Чистосердечно повинюсь, что подвёл, что не оправдал, не осознал…
Форточка распахнулась широко порывом осеннего ветра, ударившего снаружи. Точно так же распахнулся рот товарища военврача первого ранга. И только главврач смотрел на меня скорбно, поджав губы. На портрете за иссиня-багровым Браверманом понимающе щурился товарищ Сталин.
— Сссядь… те, товарищ Николин, — шипяще-свистящий звук, с каким начал фразу Аким Михайлович, предвещал явно какие-то другие слова. Но он, взрослый и опытный человек, каким-то чудом совладал с собой.
Я перевёл взгляд с Покровского на портрет, держа лицо решительное, волевое, готовое ко всему. Кивнул, чуть нахмурившись, будто соглашаясь с весомо молчавшим с портрета вождём, и сел обратно. Отметив, как теперь начала уходить краснота и синева с Бравермана.
— Полагаю, вы поняли недопустимость и ошибочность своего поведения? — отдышавшись чуть, отпив из стакана, произнёс он.
Даже передать не могу, каких сил мне стоило не переспросить: «а вы?».
— На все сто! — кивнуть получилось уверенно, искренне. Так, что даже вопроса не возникло о том, к чему именно относился этот мой неуставной ответ.
— Это похвально. В таком случае, можете приступать к работе. Думаю, стоит начать со знакомства со студентами. Буду ждать вас в главной аудитории, — он кивнул мне строго и как-то покровительственно, поднялся и вышел.

— Ты, Ваня, меня в гроб когда-нибудь загонишь, — вздохнул Покровский, наливая и себе из графина. И продолжил, осушив стакан. — А потом сам же и выдернешь с того света каким-нибудь из своих очередных фокусов.
— Извините, Николай Сергеевич, — совершенно честно вздохнул я. — Ну а чего он?
— Он, Ваня, куратор из ГВСУ, с бумагами от самого́ Смирнова, — пояснил главврач. — Вроде как обычным студентом прибыл, методику осваивать. Но не с того, почему-то, начал.
— Ну, положим, начал-то он с того са́мого, — заметил я. — И уже два остеосинтеза в активе имеет, пусть и ассистирующим. На шаг впереди, как положено.
— Ну так а что ты хотел — член партии, — грустно усмехнулся начальник госпиталя.
— А от вас-то он чего хотел?
— Не знаю, Ваня. Наверное, на вшивость проверял, — пожал плечами он. — Пришёл, поздоровались, я пока бумаги смотрел — глядь, а он уже на моём месте сидит. И эдак ручкой мне вот сюда, дескать, вы, товарищ, по какому вопросу?
— Бывают такие, — согласился я. — Когда во главу стола или в центр президиума садятся — будто мозг отказывает. Заменяется на решительную коммунистическую сознательность.
— Ну ты это… тоже не перегибай, — покачал головой Николай Сергеевич. — Он, как я понимаю, из тех, кто может здорово нагадить, если что не по его пойдёт. Злопамятный…
— Нагадить, выходит, тут и без него есть кому — устали списки составлять, — вздохнул я, вспоминая истории Степанова и Костаковой. — И не только тут. С запада враг прёт, которому все наши внутренние дрязги глубоко безразличны. И даже на́ руку.
— Это да, — поморщился он. — Эк ты сказанул-то, прям как будто сам из органов. Лучше б по матушке, как жена твоя — у ней как-то душевнее выходит, человечнее.
— Сам не нарадуюсь, Николай Сергеевич, — я улыбнулся. — Как начнёт лаяться — будто реченька журчит! Песня, а не женщина.
— Молодой ты, Ваня, а, бывает, так сказанёшь — будто старше меня, — удивился главврач. — Многие всю долгую семейную жизнь к такому стремятся, чтоб жёнины запевы-запилы уметь так слышать — реченькой.
— У отца-покойника научился. Он всегда говорил: «женщины, Ваня, могут порой бывать нестерпимыми. Но ты всегда должен помнить, что они на самом деле добрые, ласковые и нежные. А ты — умный».
— Мудро сказано, — кивнул он. — Но про этого Акима Михайловича ты всё-таки тоже помни.
— И на этот счёт была поговорка у бати, — кивнул я. — «Больше роты не дадут, дальше фронта не пошлют».
— Ладно, иди уже, работай, — отмахнулся Покровский. — А то он там уж, в аудитории, сидит, поди, да на «Кировки» свои именные поглядывает, прогула ждёт.
— А прогулы нам, Николай Сергеевич, на кладбищах пусть ставят, — улыбнулся я, поднимаясь. — И подольше.

Народу в большой аудитории, где ряды сидений-столов стояли амфитеатром, было полно. Браверман сидел на первом ряду, накинув халат, чтобы не смущать, наверное, однокашников тремя шпалами на петлицах. Но вокруг него всё равно было достаточно свободно.
— Ещё раз здравствуйте, товарищи! — я едва не сбился с шага, увидев его.
Студенты, такие разные, загудели совершенно одинаково.
— Я повторюсь, времени у нас мало, а работы много. Поэтому некоторые моменты обучения вам, вероятно, покажутся непривычными. Но главное — помнить, что ваша главная задача сейчас, на этих курсах, освоить несколько новых методик, которые признаны потенциально эффективными наркомздравом. Для того, чтобы, вернувшись на места прохождения службы, обучить им ваших коллег. Родина ждёт от нас с вами одного: того, что с помощью наших знаний и навыков мы сможем сохранить жизни как можно большему числу советских граждан.
Я перевёл дух. Острый взгляд Бравермана, будто ждавшего, когда я ошибусь, и авторучка в его пальцах, плясавшая по тетрадному листу, отвлекали. Но сильнее отвлекали мысли о том, что эффективные методики перестали быть уникальными, доступными теперь только советским врачам.
— Знакомиться, товарищи, будем по ходу работы. Давайте условимся: когда задаёте вопрос или отвечаете на заданный мной или другими преподавателями, представляетесь: имя, фамилия, отчество, звание, откуда прибыли. Хорошо?
Наверное, не стоило так легко общаться со студентами — вон как напрягся полковник. Но мы же тут все заодно? Как ещё разговаривать, как не по-товарищески? На лицах у многих появились улыбки, многие кивали.
— Вот и отлично. Меня вы знаете. Вышло так, что план первого дня у нас чуть поменялся. Но ничего страшного. И сейчас мы разберём принцип действия аппарата ЧКС-41, установку которого некоторые из вас сегодня уже видели. Наверняка многое было неясно, поэтому я начну с теории, хотя основные лекции с теоретической частью вам будут читать другие, профессора и доценты — я всё же больше по практике, по семинарской части. Но эту тему прочитаю и отвечу на ваши вопросы, товарищи. Смотрите!
Я потянул за шнурок, и из-под самого потолка развернулось здоровенное полотно, на котором пусть схематично, без художественных изысков, но были изображены детали аппарата и этапы операции. Картинки располагались в квадратах, по три в ряд, были пронумерованы и снабжены выносками текста. Учёба началась с комикса.

После первой лекции посыпались вопросы, да неожиданно густо, зато все — по делу. Приятно иметь дело с увлечёнными профессионалами своего дела, а я среди хирургов других и не знал как-то. Везло, наверное. Вторую жизнь подряд.
— Шиханова Ольга Александровна, военврач третьего ранга, эвакуационный госпиталь № 391, Иркутск. Товарищ Николин, я была на недавних операциях по установке аппаратов. Вы провели спицы через мягкие ткани и кость, но не производили открытой репозиции отломков. Каким образом при огнестрельном переломе достигается их корректное сопоставление? Нет ли риска неправильного сращения или образования ложного сустава при такой закрытой фиксации?
Невысокая, темноволосая и кареглазая, она будто разбудила аудиторию, не зря её первую спросил. Голос звонкий, юный, и сама такая энергичная, настоящая казачка забайкальская! И даже очки её совершенно не портили. Круглые, кстати, как у Светы Горелик, той радисточки, которой аппарат бы тоже очень помог, если б не те фашистские бомбы под Шульговкой…
— Для традиционного подхода, когда мы стремимся сразу идеально сопоставить отломки, ваше замечание справедливо, Ольга, — прогоняя непрошенные и совершенно ненужные сейчас воспоминания, улыбнулся я. — Но наш ЧКС-41 работает по другому принципу, по принципу управляемой дистракции и компрессии. После наложения колец и проведения спиц, в течение недели-полутора, постепенно подкручивая гайки на резьбовых стержнях, мы дозированно растягиваем зону перелома, устраняя смещение по длине и оси. Мягкие ткани при этом, как правило, выскальзывают из костной щели, а осколки вправляются в общий массив. Если же имеется значительный дефект, мы создаём условия для регенерации костной ткани без костной пластики — за счёт медленного растяжения костных фрагментов, исключая таким образом и риск ложного сустава, и некорректного сращения, потому что видим динамику на снимках.
— Спасибо, товарищ Николин! — она села на место совершенно довольная.

— Иван Андреевич Боков, военврач второго ранга, Куйбышев, эвакуационный госпиталь № 1649, — поднялся тяжко по моему кивку грузный мужчина лет шестидесяти. — Иван Николаевич, голубчик, вы предлагаете метод, который, возможно, хорош для свежих переломов. Но у нас в госпитале масса раненых с хроническим остеомиелитом, со свищами, с дефектами костей после ранений месячной и более давности. Применим ли ваш аппарат в таких запущенных случаях, когда уже сформировался ложный сустав или дефект в пять-семь сантиметров?
— Именно для таких больных ЧКС-41 даёт наибольшие преимущества, Иван Андреевич, — уверенно ответил я. — При ложных суставах и дефектах мы можем выполнить компрессионный остеосинтез: сблизить освежённые концы отломков, создав плотный контакт, стимулируя сращение кости. Если же дефект слишком велик и сближение невозможно без укорочения конечности, мы выполняем остеотомию выше или ниже дефекта и формируем транспортный костный фрагмент, который постепенно, со скоростью около одного миллиметра в сутки, перемещаем к зоне дефекта. За перемещаемым фрагментом образуется регенерат, который и замещает дефект.

— Вячеслав Николаевич Коркунов, военврач третьего ранга, Центральный военный госпиталь НКВД СССР, Москва — поднялся Слава. Ну, в принципе, я чего-то похожего и ожидал насчёт его места службы. — Как я понял, аппарат позволяет осуществлять дозированное растяжение. Не вызовет ли длительная дистракция разрыва сосудов и нервов, особенно при перемещении костного фрагмента на значительное расстояние? Не будет ли вреда нервно-сосудистым пучкам при вытяжении?
Хороший вопрос, вдумчивый. Вон, и Влад рядом с ним руку опустил, наверное, тоже хотел об этом же спросить.
— Опасность повреждения нервов и сосудов существует только при быстром одномоментном растяжении. Мы же проводим дистракцию крайне медленно — по одной четвёртой миллиметра и не чаще четырёх раз в сутки. При такой скорости ткани адаптируются: нервы и сосуды растягиваются без разрыва, а костная ткань регенерирует в зоне диастаза. При этом обязательно следить за чувствительностью и пульсацией дистальнее, ниже аппарата; при появлении парестезий — онемения, покалывания, жжения — мы временно приостанавливаем дистракцию. Практика показывает, что за один-два дня неприятные ощущения прекращаются без риска для сосудов и нервов, и процесс можно продолжать.
Слава сел вполне удовлетворённым. Едва ли не половина рук опустилась, не то после того, как он озвучил своё место службы, не то и вправду вопрос был распространённый. Наверное, для подстраховки спросил, чтоб напряжение лишнее снять. Кругом чекисты, пусть даже и врачи. Но эти хоть не мешают и на горло не берут…
Как сглазил. Следующий вопрос прозвучал уверенным баритоном, звучал пренебрежительно, и «уронил» почти все, оставшиеся поднятыми, руки в аудитории.
— Браверман Аким Михайлович, военврач первого ранга, Главное военно-санитарное управление Красной Армии, Управление эвакогоспиталей. Город Москва, — каждое последующее слово после звания словно гипнотизировало остальных слушателей. Кроме, пожалуй, семи-восьми человек, одним из которых был Слава, а другим Влад. И сидевшего на втором ряду ещё одного медицинского полковника.
— Товарищ Николин, всё, что вы рассказываете, красиво в теории, но где гарантия, что ваши аппараты не приведут к массовым осложнениям? Вы только что установили их раненому. Мы не видели ни одного вылеченного больного. Может, это очередное модное увлечение, о котором забудут через год или раньше? Не лучше ли придерживаться принятых и закреплённых в наставлениях врачам методов: гипсовой иммобилизации, скелетного вытяжения, открытого остеосинтеза пластинкой Лена?
Прав был Покровский, этот явно злопамятный. И подгадить может капитально.
— Совершенно справедливое замечание, товарищ военврач первого ранга, — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. — Требовать доказательств абсолютно резонно, мы тут не в игрушки играем. Могу сказать, что в нашем госпитале мы начали применять их сразу после поступления с производства, двадцать четыре дня назад. Выборка на данный момент составляет сто двенадцать ранбольных. Срок, превышающий три недели с момента установки — у восьми раненых с оскольчатыми переломами голеней, бедра и плеча. Сегодня у всех отмечается стабильная фиксация, отсутствие вторичного смещения. Все они встают, передвигаются самостоятельно, у них нет отёков и пролежней, неизбежных при гипсовых повязках, как нет и изводящего кожного зуда. Завтра утром запланирован обход отделения, и вы сможете лично осмотреть этих раненых.
Опять краснеть начал полковник. Ну, хоть не орал.
— Что касается пластинки Лена — при огнестрельных ранениях открытый остеосинтез часто приводит к нагноению и секвестрации, из-за дополнительного нарушения кровоснабжение. Аппарат ЧКС-41 не контактирует с зоной перелома и снижает риск инфекции. Я не призываю отказываться от проверенных методов, Аким Михайлович, а только предлагаю ознакомиться с результатами работы. Как рекомендовала в своём письме Валентина Валентиновна Гориневская.
Теперь вот и в синеву опять пошёл. Надо бы от давления чего-нибудь попринимать товарищу полковнику — осиротит ведь, объясняйся потом, с чего это куратор врезал дуба во время инспекции… Но от упоминания главного травматолога Красной Армии удержаться я не смог.
— Скажите, сколько времени раненый с диафизарным переломом бедра должен носить вашу… ваш прибор, и когда он сможет вернуться хотя бы к лёгкой службе? Нас всех интересует практическая польза для армии: сократит ли метод сроки лечения по сравнению с гипсом и вытяжением? — взял себя в руки Браверман. И зашёл, видимо, с козырей. Но у меня было, чем отбиться. Хотя бы и чисто теоретически пока.
— При свежих диафизарных переломах бедра без дефекта костной ткани мы, исходя из данных наблюдения за аналогичными травмами, планируем держать аппарат шесть-восемь недель до формирования достаточно прочной костной мозоли. Далее снимаем и назначаем ранбольному дозированную нагрузку. Для сравнения: скелетное вытяжение требует не менее десяти–двенадцати недель только иммобилизации, затем ещё три–четыре недели в гипсе. Замечу отдельно, что всё это время больной лежит, не может сам себя обслуживать, нуждается в особом уходе со стороны младшего и среднего медперсонала. В ЧКС-41 раненый уже через неделю сидит, через две — ходит на костылях, а через месяц сможет передвигаться с тростью. Мы полностью… практически полностью сохраняем функцию суставов и мышц, что ускоряет общую реабилитацию. Да, уже ясно, что при дефектах кости сроки удлиняются, но даже тогда восстановление костной ткани идёт в полтора–два раза быстрее, чем при традиционных методах с костной пластикой. Для Красной Армии это означает больше возвращённых в строй бойцов, в меньшие сроки, со значительным снижением показателей по инвалидности и переводу в нестроевики.
Может, Браверман собирался и ещё каким-нибудь каверзным вопросом выстрелить. Но аплодисменты и восторженные крики остальных студентов не дали шанса. Меня же насторожило то, что сидевший на втором ряду пожилой военврач первого ранга тоже широко улыбался, показывая мне большой палец. Я пока представления не имел, кто же это был.



Глава 21
Столкновение парадигм

— Дмитрий Григорьевич Завиленский, военврач первого ранга, Полоцкий военный госпиталь №431, сейчас дислоцирован в городе Серов, Свердловской области — хрипловато проговорил, поднимаясь неспешно, сухощавый седой мужчина невысокого роста.
Я кивнул ему, когда замолкли аплодисменты, едва не принёсшие товарищу Браверману гипертонический криз, кажется — у него только что пар из ушей не валил. Сам же я продолжал вглядываться в глубоко посаженные тёмные глаза Завиленского, тщетно пытаясь вспомнить, откуда мне была знакома эта фамилия. Не понимая, мне ли, или Ване Николину — настолько переплелись две наших памяти в одном молодом военвраче.

— Товарищи. Я не буду говорить о том, что метод товарища Николина — блестящий, перспективный и прорывной, как теперь говорят. Скажу лишь, что об этом говорили те, чьё мнение для меня весомее моего собственного. Николай Николаевич Приоров и Валентина Валентиновна Гориневская для меня являются непререкаемыми авторитетами.
Упоминания главного хирурга Главупра эвакогоспиталей и главного травматолога Красной Армии будто вовсе парализовали всех в зале.
— Я хочу сказать о другом, — выждав несколько секунд, продолжил старый врач. — О том, каким опасным в медицине бывает сопротивление всему новому и непривычному. История, товарищи, знает немало примеров, когда простое и гениальное решение годами, а то и десятилетиями не находило признания. И даже не потому, что оно было плохим, а потому что оно было неудобным. Ломало привычный уклад, заставляло людей менять свои взгляды, признавать ошибки. А это, товарищи, редко бывает приятным.
За жизнь Бравермана я начинал опасаться нешуточно — он снова иссиня-багровел. Пиявочек бы ему сейчас, и мочегонного…
— В 1847 году венский акушер Игнац Земмельвейс сделал открытие, которое сегодня кажется нам само собой разумеющимся: он понял, что родильная горячка передаётся через руки врачей, и заставил своих студентов мыть руки в хлорной воде. Смертность рожениц упала почти до нуля. Казалось бы — триумф, победа! Но что произошло дальше? Его коллеги, профессора, корифеи венской медицины, не захотели признавать, что они сами стали, пусть и не зная об этом, причиной смерти сотен женщин. Они обвинили Земмельвейса в шарлатанстве, в том, что он оскорбляет и подрывает «честь врача». Его уволили, он сошёл с ума и умер в психиатрической лечебнице. А через двадцать лет пришёл Пастер, потом Листер, и всем стало ясно: Земмельвейс был прав. Но ни его, ни женщин, ни малышей, которых можно было бы спасти, это не вернуло.
В книгах обычно пишут: «было слышно, как пролетела муха». Мух, в связи с поздней осенью, не наблюдал, но вот то, как шкрябала по листу авторучка Бравермана, слышал отчётливо.
— Джозеф Листер, английский доктор, прочитав работы Пастера, предложил мыть руки и инструменты карболовой кислотой, — негромко, но вполне отчётливо продолжал Завиленский. — Гнойно-септические осложнения сократились в разы. Но лондонские хирурги, уважаемые люди, называли его метод «шарлатанством» и «непростительным посягательством на хирургическую свободу». Один из светил того времени сказал: «Если бы мы начали мыть руки перед каждой операцией, мы бы просто не успевали оперировать!». Листер даже получил выговор за перерасход мыла! Сейчас антисептика стала стандартом. Но сколько людей погибло за эти годы?
За столами кто-то кивал, кто-то переглядывался с соседями, пытаясь, наверное, понять, как следовало реагировать на странную лекцию седого военврача первого ранга. Да, в этом времени, как, впрочем, и в моём, безопаснее было выражать те же эмоции, что и остальные, массово. Одобрять, как и порицать, гораздо проще в толпе, особенно, если ту толпу возглавляет кто-то старше по званию, и спросят, пойди что не так, не с тебя. Но тут в равных званиях было два человека, и один из них — из ГВСУ. Но старый врач осмеливался, кажется, спорить с ним⁈
— Да к чему далеко ходить? — Завиленский поднял глаза на стену над дверью, где под портретами товарищей Сталина и Ленина висела неизвестно где и кем найденная репродукция, портрет Николая Ивановича Пирогова. — Вот, прямо на нас смотрит основоположник военно-полевой хирургии, человек, который первым применил гипсовую повязку и спас тысячи, тысячи солдат от ампутаций. Его труды изменили всю мировую хирургию. Но при жизни он встречал не меньше сопротивления, чем Земмельвейс или Листер. Его тоже обвиняли в «опасных новшествах», в том, что он подрывал авторитет старой школы. Он ушёл из Медико-хирургической академии, потому что его ученика, Илью Мечникова, не утвердили в должности профессора по надуманным причинам. Он боролся с бюрократией до последних дней. Да, товарищи, Николай Иванович выиграл, но какой ценой?
Вот это переход, вот это и в самом деле та старая школа, которая брала классом, а не напором. На портрете Пирогова сошлись сотни глаз. Мне на секунду показалось, что висевший под вождями старый военный хирург воинственно вздёрнул седую бородку.

— Масса примеров, товарищи. — Завиленский обвёл взглядом аудиторию. Он стоял, как и остальные, за партой, но говорил, как с кафедры. — Множество великих открытий в медицине сначала отвергали, высмеивали, запрещали. А потом, когда становилось слишком поздно, признавали.
Он прямо и твёрро посмотрел на меня.
— Я не знаю, товарищ Николин, сколько лет вы будете доказывать свою правоту, но я убеждён в том, что вы правы. Тысячи солдат Николая Ивановича Пирогова — это великое достижение, но за какой срок и какими силами? Те сто двенадцать раненых, о которых вы говорили сегодня, в масштабе одного-единственного эвакогоспиталя, за неполный месяц — это чудо! И то, что руководство и наши учёные коллеги из Главного управления увидели это — тоже чудо. Я, как человек, который точно знает на собственном опыте, что такое настоящая бюрократическая глухота, говорю вам: не отступайте и не сдавайтесь! Идёт кровопролитная война, и мы не можем, права не имеем позволить, чтобы очередное открытие было отложено в долгий ящик из-за преступных в это время консерватизма и близорукости!
Он делает паузу и добавил уже тише, но так, что слышно было каждому:
— Советская власть — не Австро-Венгрия, не Англия и не царский режим. Она даёт ход всему новому и полезному, а не душит его. Я убеждён, товарищи, что в этот раз так и будет.
И вот тут я вспомнил, где и когда видел этого уверенного человека. В кабинете у Евгения Владимировича Клумова, заведующего хирургическим отделением Первой Советской больницы города Минска. Там был ещё Михаил Павлович Соколовский, наш декан. Они беседовали с измождённым худым пожилым человеком, заросшим спутанной бородой. Узнать в нём полковника медицинской службы у Вани Николина тогда не хватило ни фантазии, ни времени — Клумов быстро выставил юного санитара, сына репрессированного профессора, Николая Ильича Николина, за двери.

— Товарищ Завиленский, вы позволите мне оппонировать?
Браверман поднялся, снимая халат. Видимо, чтобы сомнений в его звании, в трёх «шпалах» на петлицах, не возникало. И вышел из-за парты, становясь спиной к двери, словно призывая в свидетели или в группу поддержки портреты позади. И теперь мне показалось, что Пирогов едва сдержался, чтоб не плюнуть с портрета на макушку военврачу первого ранга, подтянутому, гладко, до синевы выбритому, пахшему одеколоном, в отглаженной форме. Видимо, две контузии — и впрямь лишку, права была жена…
— Вы привели блестящие примеры из истории, — начал Аким Михайлович с ледяной вежливостью, скрывавшей, кажется, ярость. — Но вы, коллега, вероятно, забыли, что мы живём не в XIX веке. Мы живём в Советском Союзе, где приоритеты развития науки — плановость и чёткое следование указаниям партии. В отличие от царской России и иных, упомянутых вами, стран, мы не позволяем шарлатанам вводить в заблуждение врачей и пациентов.
Он сделал шаг вперёд, и голос его стал жёстче:
— Метод Николина не прошёл достаточных клинических испытаний. Аппарат «ЧКС-41» — это кустарная поделка, экспериментальная конструкция, которая может дать сбой в любой момент. А вы, товарищ Завиленский, вместо того чтобы дальновидно призвать нас к осторожности, поднимаете знамя «борьбы с бюрократией». Что вы предлагаете? Отменить все правила, приказы, наставления и позволить каждому молодому врачу экспериментировать на раненых? На живых людях⁈ На наших боевых товарищах, коммунистах⁈

Вот это я влип… Не надо было обладать чрезмерной фантазией или академическими знаниями истории, чтоб понять происходившее в аудитории. И предположить, как могли бы развиться события дальше. И все мои щенячьи восторги по поводу писем от Приорова и Милосердова могли прямо сейчас начинать, как говориться, заканчиваться. Потому что подай Браверман информацию так, как он, наверняка, умел, нужным ему образом — и виза Берии на следующем, увиденном мной документе, будет совсем другой. Это если повезёт её хотя бы увидеть. Это что ж получается — в тыловом госпитале вредительствует сын репрессированного? Врага народа⁈ И второй лишенец прилюдно смеет его поддерживать, подвергая сомнению, страшно сказать, линию партии⁈
Та часть меня, которая была Ваней Николиным, оледенела, парализованная ужасом. И от этого замер я весь, потому что мы давно стали единым целым.

Завиленский смотрел на Акима Михайловича спокойно, будто бы даже с сожалением, так, словно ожидал от оппонента бо́льшего.
— Я предлагаю, товарищ Браверман, не путать бюрократию с коммунистическим порядком. Порядок — это когда есть, как вы верно сказали, план внедрения и чёткие критерии оценки нового метода. А бюрократия — это когда любой новый метод с порога отвергают, потому что он «неудобен» или «не проверен».
— А вы уверены, товарищ Завиленский, — грубо перебил его красно-синий полковник, стоявший под портретами, —что вправе позволять себе судить о коммунистическом порядке? Вы, человек, который был осуждён военным трибуналом, арестованный, судимый! Вы считаете, что ваше мнение о методах работы ГВСУ имеет хоть какой-то вес?
По залу прокатился слитный вздох. Дмитрий Григорьевич побледнел, но явно не от страха.
— Моё дело было прекращено, и я был полностью реабилитирован, — ответил он негромко, но твёрдо. — И говорю не о методах работы ГВСУ, не нужно таких грубых подмен. Тут все взрослые люди, есть и члены партии, помимо вас, Аким Михайлович. Я говорю о том, что видел своими глазами. И о том, что новое и перспективное в медицине, и не только в ней, часто гибнет не из-за того, что оно плохое, а из-за того, что оно неудобное или непривычное. И если я молча буду смотреть, как ещё одного талантливого врача зажимают в рамки «инструкций» и «наставлений» — то не будет ли это предательством по отношению к учившим меня, товарищ Браверман? Для этого я выжил в лагере? Чтобы малодушно думать только о собственном покое и безопасности? Мне много лет, я видел и пережил достаточно для того, чтобы не держаться за свой пост, завидный, почётный и безопасный, в глубоком тылу. Но дело не в том, что могу потерять я, а в том, что может потерять советская медицина, товарищи!
Вот даёт! За спиной уже чернеющего, кажется, Бравермана — Ленин и Сталин. А за ним — весь советский народ в лице ста двадцати двух врачей, военных хирургов. Которые, может, пока и не определились, чью сторону принять, но видели, как оперативно их сюда доставила партия и её отдельно взятые органы. И каждый, наверное, понимал, что подводить их, и партию, и органы, ну совсем уж опрометчиво.
— Я повторю, — глубоко вздохнув и заметно успокоившись, продолжил Завиленский. — Советская медицина и наш народ, наша Красная Армия, бьющаяся сейчас, в эту самую минуту, с захватчиками на фронтах от Ладоги до Чёрного моря, не имеет права позволить себе потерять перспективнейшую методику из-за одного… — вот это выдержка у старика! Я бы точно не сдержался, сказав про «одного чудака!» — одного скоропалительного решения. И я уверен, коллеги, что мы с вами успеем и изучить, и опробовать работу с аппаратами ЧКС-41. А наши старшие товарищи примут единственно верное решение касательно методики и её автора.
Он сел на место. В зале стояла мёртвая тишина, в которой было слышно, как за стеной сигналил автомобиль, а под портретами великих сипел и отдувался тревожного цвета полковник, смотревший на Завиленского с ненавистью, которую уже не скрывал.
— Хорошо, — хрипло проговорил Браверман. — Отличная речь, товарищ Завиленский. Я непременно доложу о ней в ГВСУ.
— В этом нет никаких сомнений, — не выдержал я. Потому что вполне представлял себе, что и как именно может доложить этот невысокий ростом, но высокий по должности человек, своим убедительным баритоном по телефону или наверняка красивым и чётким почерком в служебной записке или рапорте. — Но, думаю, корректнее будет всё же дождаться завтрашнего обхода. Где мы с вами, коллеги, сможем оценить методику в динамике, увидеть сходные травмы на разных этапах. К сожалению, в сходных травмах у нас недостатка нет.
Говорил я это, старательно не глядя на Бравермана, как-то сиротливо стоявшего у двери, даже при поддержке таких серьёзных авторитетов на портретах за спиной. Говорил врачам, советским хирургам, которые приехали сюда и впрямь почти со всего Союза. И очень надеялся на то, что большинство из них приехало за знаниями, а не за «досугом», как в моём времени, не за «нетворкингом», чтобы подружиться или выпить с кем-то важным и нужным в надежде на повышение или перевод. И по глазам их видел — в большинстве своём не ошибся. Люди кивали согласно, многие вернулись к перерисовыванию огромного комикса на простыне, от которого оторвались на этот не самый приятный в сороковые годы разговор. Но были и те, кто нет-нет, да и бросал взгляды на одинокого полковника и вождей за ним.
Слава Коркунов, будто почуяв мой взгляд, поднял глаза от записей и подмигнул. Ну да, с таким метом службы, как у него, пожалуй, можно было и не опасаться начальничьего гнева товарищей с ГВСУ. Хотя, там и без этого наверняка было, чего опасаться.
А мне вспомнилась песня, с которой покойный отец, мой, а не Вани Николина, иногда повязывал галстук, собираясь на работу. Он, главный врач районной больницы, обо всех бюрократических, административных и номенклатурных трудностях знал не понаслышке, и сталкивался с тем, о чём рассказывал только что Завиленский, тоже не раз. Я помнил, как маленьким радовался, научившись понимать батино настроение по тому, что он напевал утром. Если «Рулатэ», которую так чудесно пела Гелена Великанова — то всё хорошо. Он точно так же, как только что Коркунов, подмигивал мне на словах про то, что если ты бездельник и лентяй, то на песню надеяться глупо.
А вот когда ему предстояли трудные дебаты в райкоме, встречи комиссий из облздрава или минздрава, он напевал другое.
И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
А я смотрел на него и был уверен — всё будет хорошо, иначе и быть не могло. Когда его увозили на каталке на ту, последнюю, операцию, он улыбнулся мне и пропел первую строчку. Проиграв бой через несколько часов. Я перевёл глаза на портреты. Пирогов больше не тряс бородой и не готовился плюнуть на темя Браверману, будто утратив к нему всякий интерес. Товарищ Сталин будто бы с интересом изучал содержание нашего наглядного пособия и на полковника тоже внимания не обращал. Владимир Ильич со знакомым прищуром смотрел прямо в душу. Не молодой. И Октябрь тот давно прошёл. Но сердцу в груди было снова тревожно. И бой продолжался вновь. И проигрывать его я не собирался.

От автора: 
Старый и Гуров снова объединились!
«Мы долго молча отступали…» Теперь это его война 1812 г. Офицер из 2026-го стал ефрейтором. Чтобы спасти своих, ему придётся пробиться в офицеры.
https://author.today/reader/646727



Глава 22
Час от часу

Браверман выскочил за дверь, почти правдоподобно делая вид, что вспомнил что-то крайне важное. Видал я таких. Когда разговор начинает идти не так, как им хотелось бы, или вдруг всплывают вопросы, на которые нет ни желания, ни возможности отвечать, они выхватывают мобильный, прижимают к уху и говорят в него с крайне серьёзными лицами: «Внимательно!» или «Слушаю! Да, я!». Аким Михайлович, ввиду отсутствия смартфонов, просто сразу придал фасаду крайне занятой и суровый вид, покидая аудиторию. Вслед, понятное дело, никто не свистел и овощами не швырялся, но на многих лицах я видел улыбки. Наверное, нечасто тут случалось становиться свидетелями победы науки над бюрократией. Ну ладно, практики, скорее, чем прямо науки. И то над одним отдельно взятым… чудаком. И вряд ли это можно было бы с уверенностью считать победой. Но пока точно не поражение. Ни в правах, ни вообще.

Мы пообщались ещё около получаса, и вопросы только продолжали радовать. Люди, задававшие их, явно были профессионалами, и говорить с ними было значительно проще и приятнее. И уже на основании этих вопросов можно было смело надеяться на то, что эти освоят методику быстро. Может, и не все, но бо́льшая часть, три четверти точно.
— Иван Николаевич, — начал от дверей Покровский, заходя в аудиторию.
Военные врачи и фельдшера повскакивали с мест, но он, поморщившись, замахал руками, дескать, сидите-сидите, товарищи. Я как раз закончил к его приходу по третьему кругу объяснять, как именно влиять на скорость смещения отломка при помощи спиц с разным шагом резьбы. Да, подобное сочетание науки и техники было в новинку. Но только пока.
— Не слишком ли затянулась вводная лекция? Не обязательно завершать весь курс сразу сегодня.
Он, кажется, шутил. Народ захмыкал и заулыбался, но я видел, что Николай Сергеевич заглянул не для того, чтобы просто снизить юмором накал педагогического напряжения. Его явно что-то тревожило, хоть он и старался это скрыть.
— А мы как раз закончили, — поднялся я, складывая бумаги, постукивая их стопкой по столу, выравнивая края. Как говорил в одном сериале один картавый зав отделением: «Вгач обязан быть педантом!».
— Вот и славно! Вячеслав, вы с коллегами покажете остальным, как пройти к местам проживания? — это уже было адресовано Славе Коркунову.
— Конечно, товарищ военврач второго ранга! — выпалил тот, вскакивая. Ну, в том, что у этих дисциплина в крови, я и не сомневался.
— Отлично, отлично, — кивнул Покровский. — Иван Николаевич, зайдите тогда ко мне, как закончите.
И вышел, оставив меня недоумевать под взглядами студентов с амфитеатра, вождей и одного из отцов русской хирургии — со стены.

— Разрешите? — я постучался и открыл дверь, дождавшись его нетерпеливого «Да-да!».
Главврач, а теперь ещё и директор школы, сидел во главе стола, теперь уже на своём законном месте, и смотрел как-то уж очень пристально на телефонный аппарат перед ним. А пальцы правой руки выбивали дробь по столешнице.
— Заходи, Ваня, заходи! — приглашающе замахал он. Выглядя нервным.
— Всё в порядке, Николай Сергеевич? — уточнил я, садясь. Чувствуя, что явно не всё.
— Да вот и не пойму пока, — потёр он глаза правой рукой, перестав стучать по столу пальцами. — Говорил же, что в гроб ты меня вгонишь раньше срока. Не иначе, накаркал…
— Браверман? — хмуро предположил я очевидное.
— Он, — не менее мрачно кивнул Покровский. — Вызвал автомашину, поехал, если я правильно понял, в обком и к коменданту.
— О как… — протянул я.
— А то, — согласился с тоской в голосе и взгляде он. — И не менее. Это, наверное, потому что до улицы Фрунзе отсюда ему далековато.
Ванина память подсказала, что на этой улице, которую я знал, как Знаменку, и на одноимённой, Фрунзенской, набережной были в Москве здания Наркомата обороны, в одном из которых, наверное, базировалось и ГВСУ.
— Ну да. Человек-то важный до ужаса, не с телеграфа ж ему звонить, отчитываться, — нейтрально проговорил я.
— Ну уж ясное дело, — без радости кивнул Покровский.
И тут же схватился за взорвавшийся трелью телефон, уронив было трубку, но подхватив её двумя руками, прижимая к уху.
— Да, я! Да. Всё верно, товарищ бригврач, — судя по тому, как взлетели брови главврача, он явно ожидал услышать с той стороны кого-то другого.
Я смотрел на эту «одностороннюю связь», слушая его сухие, короткие реплики без радости, и даже не пробуя догадаться о том, кто же беседовал с моим непосредственным командиром. Так, что явно выбивал его из колеи каждым новым вопросом или приказом, и всё сильнее. Николай Сергеевич отбросил платок, который только что вытащил из кармана, чтоб утереть шею, подхватил блокнот и начал что-то спешно записывать.
— Вас понял, товарищ бригврач. Разумеется. Так точно, — кажется, ещё чуть-чуть, и Покровский вскочит, замирая по стойке «смирно» с трубкой возле уха.
Аппарат сыто звякнул, когда трубка легла на блестящие «рогульки». А мы с начальником госпиталя оба смотрели на него с напряжением, будто ожидая, что звонок раздастся вновь. Но телефон молчал, чем радовал.

— И про фокусы твои, Ваня, я прав оказался, — вздохнул он. — Про чудеса Николины, мать-то их…
Я молчал, не имея ни малейшего представления, о чём он говорил. Только бровь дрогнула на не самое часто слышимое от него выражение.
— Помнишь Владимира Николаевича? — спросил Покровский.
Ну да, мелькала у меня в процессе их беседы такая мысль. Не так много бригадных врачей я знавал в этом мире, чтоб особо путаться в кандидатурах. Тот, кто обещал мне при первой нашей встрече патефон, а при второй — доставку ацидофильной палочки и возможное подключение к производству ацидофилина одного из цехов молзавода, в принципе, единственным и был. И я кивнул.
— Привет вот тебе передавал, — наливая себе в стакан воды из графина, сообщил он.
Я кивнул ещё раз. Хмурясь сильнее, хотя был уверен, что сильнее уже давно было некуда.
— А дальше — я не понял, — отдышавшись, выпив воду залпом, выдохнул Николай Сергеевич как-то растерянно.
— Аналогично, — вырвалось у меня.
— Что «аналогично»? — переспросил главврач.
— Не понял я ничего аналогично.
— А-а-а… Ну да, ну да… В общем, что-то странное, — почесав щёку, начал Покровский. Покосившись с подозрением сперва на дверь за моей спиной, а потом на наглухо закрытую форточку. — Он сказал, чтобы мы тут не переживали за излишне инициативных товарищей, невзирая на их звания и посты. Что в равных званиях могут быть совершенно разные люди, и слушать стоит тех, кто радеет за дело, а не за личную выгоду. И что опыт неожиданных старых знакомых порой гораздо полезнее партийного рвения.
Он читал с листа блокнота, а последнюю фразу произнёс едва ли не шёпотом, обернувшись виновато на товарища Сталина. Тот, правда, сделал вид, что ничего не слышал.
— Ты понимаешь хоть что-нибудь? — с надеждой посмотрел на меня начальник. Командир и сосед. Хороший человек, которого я считал другом.
— Не вполне. Но, полагаю, если вы сейчас откроете дверь, то там обнаружится товарищ Завиленский. Совершенно случайно, как и товарищ бригврач в тот раз, — медленно, без уверенности, отозвался я.
— Думаешь?
— Ага. Или надеюсь. Обидно будет узнать, что мы с вами оба в происходящем не понимаем ровным счётом ни шиша. И что партия, — покосился я на портрет, — поручила важное дело дважды контуженному дураку, который не может сложить одно с другим.
Поминутно озираясь на меня и на Сталина, Покровский встал из-за стола и подошёл к двери. Помедлив немного, нажал на ручку.
— Вот как кстати, товарищи, а то у меня как раз все руки заняты, — раздался из коридора знакомый уже хрипловатый голос.
И в кабинет вошёл Завиленский. Прижимая к груди голубой чемоданчик. Я такой уже видел. У него под крышкой была оригинальная картинка: скрипичный ключ, на котором гордо реял алый стяг с серпом и молотом, а под ним — надпись: «Главширпотреб. Ленинградский граммофонный завод». Точно такой же чемоданчик с переносным патефоном стоял у нас с Оксаной в гостиной. До тех самых пор, пока вместо того крыла дома, где была наша квартира, не осталась обгорелая яма.

— Вот как-то так, дорогие коллеги, — завершил краткий рассказ Дмитрий Григорьевич, и откинулся на спинку стула.
Мы с Покровским переглянулись. Он сглотнул, я кашлянул глухо.
— Я понимаю, что эти известия вряд ли покажутся вам приятными, — склонил голову Завиленский. — А вы, в свою очередь, наверняка понимаете, что сведения эти — не для широкой огласки.
Мы с главврачом кивнули. Мы прекрасно понимали, что говорить об услышанном от военврача первого ранга не будем даже между собой.
Репрессированный, но полностью реабилитированный после, пожилой хирург оказался в числе тех немногих, кто не затаил злобу и ненависть, не стал саботажником и вредителем, чтоб отомстить Родине за несправедливое наказание по ложному доносу. Он продолжил работать. И стал начальником военного госпиталя, что было тоже нечасто с его-то статусом и пометками в деле. И, что было вовсе уж невероятно для меня, но, кажется, ничуть не удивило Покровского, сделался сперва внештатным консультантом, а потом и чуть ли не кадровым сотрудником нарокомата, который он обязан был, как многие считали в моё время, бояться и ненавидеть. И его, надо думать, проверяли и испытывали не раз и не два, раз прислали сюда аж из Свердловской области, куда сперва эвакуировали вместе с госпиталем.
Дмитрий Григорьевич поведал, пусть и так же не напрямую, как бригврач по телефону, что в Главном Управлении не всё гладко, и что есть отдельные товарищи и даже целые группы товарищей, а точнее — граждан, по которым у других, ещё более ответственных товарищей, сложилось неприятное мнение. И для проверки этого мнения была спланирована операция.
По нашим с Покровским лицам было предельно ясно — нам все эти известия были вообще без надобности. И нашими операциями были те, к которым мы привыкли, те, которым нас учили, и которым теперь собирались учить других врачей мы сами. И то, что «четырёхсотый» и школа при нём вдруг становились плацдармом для Кремлёвских разборок, нас не радовало совершенно. Потому что оба мы прекрасно понимали — при проведении подобного рода мероприятий вполне могут быть жертвы, накрытые «дружественным огнём». Или даже «допустимые потери». И ни в одну из этих категорий попадать ни у меня, ни у Николая Сергеевича, не было ни малейшего желания.
— Я понимаю, коллеги, как это всё звучит. Но уверяю — на вашей работе, что врачебной, что преподавательской, отразиться это никоим образом не должно, — уверенно, хоть и негромко, произнёс Завиленский.
Ему очень хотелось поверить. Но старый анекдот о том, что верить нельзя никому, даже себе, лез на ум постоянно.
— Мы понимаем, товарищ военврач первого… — начал Покровский.
— Дмитрий Григорьевич, — мягко поправил его пожилой врач непростой, очень непростой судьбы. — Если мы наедине, не нужно званий. Мы, в первую очередь, врачи, коллеги. И это главное.
В это тоже очень, очень хотелось верить. Но я помнил того Владимира Николаевича, и в цивильном старомодном костюме, и в шинели с «ромбами» на петлицах. Помнил его руки с коротко обрезанными ногтями и пристальный взгляд глубоко посаженных глаз на породистом, дворянском лице. И не был уверен, что тот бригврач был врачом именно в первую очередь. Но деваться нам всё равно было некуда. Наверное, точно так же думал и главврач-директор школы.
— Хорошо, Дмитрий Григорьевич, — кивнул, помолчав, Покровский. — Мы с Ваней понимаем важность. И обязуемся хранить в тайне услышанное здесь. И оба очень постараемся не поддаваться на возможные… провокации.
Я вздохнул, кивая. Стараться — это очень хорошо, просто здорово. Я с самого августа старался никуда не влипать и не поддаваться. Но одно дело — стараться, и совсем другое — не влипать. И почему-то подумалось о том, что если эти высокие интересанты в Кремле общего языка не найдут, то о ссылке за Урал нам с женой будет смешно даже мечтать.
— Спасибо за вашу поддержку на лекции, Дмитрий Григорьевич, — посмотрел на старика я. — Мне кажется, все слушавшие вполне прониклись.
— Ну, не все, конечно, — отмахнулся он легко. Хотя смотрел на меня по-прежнему внимательно. — Но всяко лучше, чем слушать всякие глупости о том, что методика порочна только потому, что о ней не писали в своих трудах товарищи Маркс и Энгельс.
Он с неожиданной хитрой улыбкой глянул на портрет Сталина за спиной у Покровского. Который — Покровский, не портрет — сморщился так, будто у него заболели разом все зубы, даже те, которых давно не было.
— Ладно, товарищи… коллеги, — не сразу подобрал термин Николай Сергеевич. — Давайте остановимся пока. Завтра долгий день, очередной. Начнём с обхода, потом приёмка эшелона. Там тоже планируются практические занятия по «Николиной карусели»… то есть новейшей системе транспортировки по «Пироговским рядам». Во второй половине дня — лекции по новой методике, по промыванию ацидофилином. Полагаю, на сегодня нм пора бы уже и расходиться. Вы, това… Дмитрий Григорьевич, в общежитии будете?
— Нет, меня пригласил пожить у себя старинный друг, — улыбнулся Завиленский. — Он всё равно сутками на службе пропадает, а жилплощадь просто так стоит. Вот и погощу у него. Гладишь, и совпадём графиками.
И мне вдруг аж до зуда под коронками стало интересно, кто же это был такой, старый друг бывшего зека? Странно, конечно — зубы у Вани Николина были все свои, коронок не было. А вот зуд был.

— Вот тебе и на, — выдохнул Николай Сергеевич, когда за старым полковником закрылась дверь и прошло некоторое время. В течение которого он продолжал смотреть на медную ручку, словно ожидая, что она опустится и старик вернётся со словами «и, кстати, вот ещё!..». Но он не возвращался. Видимо, и вправду всё сказал.
— Да не то слово, — вздохнул я. Перебирая пластинки, что принёс очередной страшный дед. Да как бы ещё не самый страшный.
— Ты, Ваня, я тебя умоляю, не лезь только больше никуда, — и впрямь взмолился Покровский, даже руки у груди сложив. — По одной половице ходи. Вот уедут все эти делегаты отсюда — глядишь, и выдохнем.
— Это вряд ли, — покачал головой я, думая точно не о музыке.
— В каком смысле? — воскликнул главврач. Но шёпотом.
— Да во всех. Выдохнуть нам, может, и дадут, но только сильно позже. Если обучение первой партии… то есть очереди, — поправился я, косо глянув на товарища Сталина, — призна́ют успешным, то нам очень долго будет не до отдыха, Николай Сергеевич.
— Прав ты, наверное, — ссутулился он. — Но это ведь лучший вариант?
— А то, — кивнул я. — Потому что во всех остальных либо школой будут руководить другие люди, либо не будет никакой школы вовсе. А нас отправят на ландшафтные работы…
— На какие? — снова шепотом переспросил главврач.
— На ландшафтные, — получилось только вздохнуть, и то без радости. — Сводить с просторов Родины зелёные насаждения, превращая их в пиломатериал. Водные артерии создавать, вместо того, чтоб обычные резать и шить…
По лицу Покровского я отчётливо различил тот миг, когда он перевёл мои красивые слова в привычные: «лесоповал» и «каналстрой». И вздрогнул.
— Что же делать? — он еле справился с прыгавшей челюстью.
— У нас есть план и программа. Их, как я понял, никто не менял. Вот и мы не будем, — пожал я плечами. А чего нам оставалось?
— Да ты хоть понимаешь, в какую историю мы попали? — вскричал он. Но опять шёпотом.
— Пока не попали, Николай Сергеевич. И даже не целились, — твёрдо и уверенно ответил я. — Сюда партия прислала сто с лишним врачей. Нам поручила их обучение. И мы продолжим делать то, что умеем и что должны, по плану и в соответствии с программой. Потому что в противном случае мы не попадём в историю, а наоборот.
— Что «наоборот»? — снова вздрогнул хороший врач, опытный организатор. Мой сосед и друг.
— Не попадём в историю, а выпадем из неё. Напрочь, — пояснил я, не скрывая от него правду. — А я не готов. У меня жена молодая и работы выше башки. И пластинки, вон, новые, не слушанные ещё…
Покровский моргнул дважды, посмотрев на меня и на упомянутые мной грампластинки. И кивнул, протягивая мне руку. Я пожал её, скрепляя нашу молчаливую договорённость. Или принимая его обещание «быть за меня».

Патефон я нёс в левой руке, очень надеясь на то, что нам с ним повезёт добраться до дома без потерь. Денёк выдался такой, что приличных слов как-то на ум не шло ни единого, зато нецензурные аж приплясывали за зубами. И споткнись я, услышь неожиданный звук или увидь случайно выскочившего навстречу человека — вылетело бы точно не «Ух ты» или «Батюшки»… Но везло, пока везло. Коридоры школы были пустыми, если не считать молчаливых красноармейцев, кивавших мне, когда я проходил мимо. Готов поручиться — из них я видел раньше максимум двоих, остальные точно были незнакомыми.
В голове крутились фразы из разговоров с Покровским и Завиленским. Например, о том, почему такое странное число курсантов выбрала партия — сто двадцать три. Оказалось, что ещё вчера вечером их было сто двадцать пять, но на подъезде к Тамбову, прямо в вагоне, один надумал приставать к женщине, а второй вступился за неё. И в результате первый оказался в областной, она же земская-губернская, а второй уехал на улицу Энгельса, но не к Березину, а к Матросову — милиция располагалась там же. Но мне и прочему педсоставу и без этих двоих работы наверняка хватит, тут двое погоды точно не сделают

Дома горел свет. С улицы этого, конечно, видно не было, но открыв входную дверь, увидел и даже будто кожей почувствовал тёплые оранжевые лучи с кухни. Стянул сапоги и побрёл туда.
Оксана сидела на своём колёсном троне, глядя в окно. Странно это смотрелось, потому что оно было затянуто тяжёлыми шторами светомаскировки. И плечи её подрагивали.
— Я дома, радость моя, — негромко сказал я, подходя ближе.
Она опустила руки, берясь за обода колёс. По моей просьбе к ним приварили обручи из хромированной трубки, как у привычных мне инвалидных колясок, и теперь жена могла двигаться, не боясь запачкать рук.
Одно колесо крутанулось вперёд, второе — назад, разворачивая резное креслице с бархатом и позолотой. Но смотрел я не на мебель, а на лицо жены, красное и опухшее от слёз.
— Что? — хрипло вырвалось из горла. Я был уже рядом, присев и взяв её ладони в свои.
— Прости меня, Ваня… Прости… — судорожно всхлипнула она.



Глава 23
Время не лечит

— Что случилось?
Ничего умнее спросить я не придумал. Но простые, пусть и совершенно идиотские, слова сработали неожиданно, вызвав настоящий взрыв рыданий.
— Милая, ну что, что такое⁈
Я обнимал жену бережно, стараясь заглянуть ей в глаза. Но серые озёра скрылись под опущенными веками, из-под которых текли ручьями слёзы. Горючие или горячие — не помню точно, как там правильно было по книжкам-сказкам. Но по внешней картине это был самый настоящий истерический припадок. Бороться с которыми в этом времени рекомендовали тряской за плечи, так, чтоб голова болталась, пощёчинами или нюхательной солью. Хотя нет, соль была пораньше, кажется. В моём времени предписывались регулярные и длительные сессии с психологами, курсы мощных транквилизаторов и антидепрессантов. Но только нам ни один из этих вариантов не подходил. Бить и трясти женщин было не в моих правилах, а до первых профильных таблеток ещё лет десять или даже больше. Поэтому ничего лучше, чем поцеловать жену, на ум мне как-то не пришло.
Она сперва слабо пыталась оттолкнуть меня, но потом обняла крепко, прижавшись к моей груди. И рыдания начали стихать.

— Прости, Ваня…
— Да прощу, конечно, — гладя её по плечам, негромко сказал я. — И даже спрашивать не стану, за что именно. Уже простил. Веришь? Обещала верить, помнишь?
— Помню, — она утирала слёзы тыльными сторонами кистей. Пальцы дрожали, как и губы, как и подбородок.
— Вот и верь тогда! Простил. Только не плачь.
— Не буду. Я не знаю, что такое нашло на меня, Вань, — как-то особенно жалобно вздохнула она, содрогнувшись всем телом. — Как дура ведь вела себя, как капризная истеричка. Сроду такого не бывало со мной, Вань… Правда, ума ведь не приложу, что такое…
— Я зато приложу, — буркнул я. — Ну-ка, погоди…
— Чего? — дёрнулась нервно жена, моя стальная Оксана.
— Сейчас…

Я поднялся. Сперва раскочегарил керогаз, поставив котелок с водой, потом установил на столе голубой чемоданчик с патефоном и бережно положил рядом яркие картонные конверты с пластинками. Здесь они были хрупкими и дорогими, эти чёрные музыкальные круги. Как покой и счастье.
— Откуда⁈. — ахнула жена.
— Да примерно оттуда же, — пробормотал я, рассматривая их. Делая вид, что состояние её меня уже вовсе не интересует. Переключая внимание — сперва на керогаз, потом на шаркнувшую и пристукнувшую звонко по полу табуретку, крашеную какой-то идиотской блёкло-голубой краской. Потом на жестянку с кофе, которую открыл нарочно громко. И теперь вот на яркие картинки. Зрение, слух, обоняние — чем больше систем задействовано, тем тяжелее фиксировать внимание на том, что было причиной истерики.
Так, Юрьева, Козин, Лещенко… Набор был практически тот же, что и в комплекте к первому в нашей жизни патефону. Но были тут и две новых. Оркестр ГАБТ СССР предлагал под управлением товарища Мелик-Пашаева предлагал «Авиационный марш» и «Интернационал». Патриотично, конечно, но не своевременно. Изабеллу Юрьеву мы часто слушали и так. Козин, при всём моём к нему уважении, сейчас тоже не годился — и так глаза у жены на мокром месте, а тут ещё его «Осень, туманное утро…». Нет уж. И Пётр Лещенко, которого я совершенно не помнил из той, первой, жизни, а послушав тут, узнал с удивлением музыку из фильма «Ликвидация», которую так проникновенно и неожиданно энергично исполняла там, в послевоенной Одессе, какая-то взрослая гражданка с химией и золотыми зубами. «Всё, что было, всё уплыло» — нет, тоже вообще не ко времени.
Последней оказалась пластинка с надписью «Ансамбль „АМА-джаз“ Александра Цфасмана». Вот это в самый раз. Пусть моё утомлённое солнце слушает одноимённое танго. Слова там, конечно, тоже душещипательные вполне, но нам сейчас пока точно не до лирики…

Звуки музыки не только позволяли нам говорить, условно не опасаясь прослушки. Знакомая мелодия и аромат свежесваренного кофе, кажется, успокоили её чуть лучше. Или это было накопительное действие поцелуя? Не знаю, не терапевт я. Мне проще резать по-живому. Тем более, что вся эта картина, пожалуй, именно такой и была.
Щитовой барак. В Тамбове. Поздний ноябрь сорок первого. Заплаканная жена и остро-ностальгические ретро-шлягеры. И война, Великая война. Та, память о которой будет жива в каждой семье и через двадцать, и через полсотни лет. А через семьдесят с небольшим выяснится, что у многих та память окажется на исходе. И история снова сделает спираль…
Я смотрел на то, как в свете керосиновой лампы держала в ладонях с натянутыми на них рукавами эмалированную кружку с чёрным кофе светлая женщина с припухшими от слёз серыми глазами. И прекрасно понимал, что же произошло, что случилось с ней. Возможно, даже лучше неё самой, потому что молодому военврачу Ване Николину, молодому внешне, хоть и с заметной уже сединой, с глубокими складками меж бровей и от носа к губам, было не двадцать четыре года, а гораздо больше. И это была не первая моя война. И насмотрелся я за прошлую жизнь такого, о чём моей железной Оксане Палне, смотревшей на меня виновато, не стоило и думать. И здесь я один знал про то, что впереди ждали ещё долгие годы ужаса и боли. Что зверства фашистов, о которых сдавленным голосом, но очень кратко, говорил товарищ Левитан — это только начало.
Здесь многие читали «Чапаева» за авторством Дмитрия Андреевича Фурманова. Я знал несколько десятков анекдотов про них обоих, как и все мои ровесники в двадцатом веке. Тут же знали про бои с казаками за Лбищенск, вторую уральскую столицу. В той книге была пара эпизодов, где белогвардейцы, контрреволюционеры пытались террором, в том числе пытками, устрашить красноармейцев, но добились того, что бойцы наоборот сражались до последней капли крови, не сдаваясь в плен живыми. Но я знал и то, во что всё это превратилось потом, на очередном витке спирали-истории. Я видел девочек-волонтёров, что приезжали к «ленточке», чтобы помочь бойцам справиться с ПТСР. Видел, во что превращались некоторые из тех студенток-психологов после первого, единственного дня в госпитале. Помнил глаза пацанов, которых наши «спецы» достали оттуда. Видел в этих глазах безумие и смерть. Потому что бывают травмы, после которых случается стрессовое расстройство. А бывает то, после чего не восстановиться, даже с самыми современными и эффективными препаратами и методиками. Потому что восстанавливаться там нечему. И в палатах лежали живые трупы.
«Как же я могу ему помочь после всего…» — рыдала, билась в моих руках психологиня, приехавшая «лечить и спасать». «Ты себе сперва помоги» — только и мог сказать ей я. Мы, хирурги и травматологи, лечили тела. Даже не так — мы сохраняли в них жизни. Души — не наш профиль. Но я насмотрелся с лихвой на тех, кому мне удавалось спасти жизнь, но не запытанную, до смерти замученную душу. Которая убивала и тело, и тех, кто был рядом. Война — иногда больно. Очень часто — грязно. И всегда страшно, очень страшно. И особенно — тем, что для многих из тех, кого она коснулась, война не кончалась никогда.

— Всё будет хорошо, родная, — я старался быть уверенным. — Мы с тобой врачи.
— Да толку-то, — вскинулась было она.
— Тут главное не то, что врачи, а что мы с тобой. И так будет дальше, — слова будто сами нашлись. Тяжёлые, неловкие, но зато предельно искренние. — Это война, Оксан. Тут очень много плохого, страшного, невозможного. Но это нужно просто перетерпеть, как бы ни было плохо.
Она смотрела на меня, широко распахнув серые глаза с солнечными ободками вокруг зрачков, в которых плясал огонёк керосинки. Она очень хотела верить.
— Мы просто устали. Устали умирать сами, устали хоронить друг друга. Это тяжело, родная. Вторую войну подряд — тебе, первую — мне. Но кто сдался — тот погиб. Тут не бывает по-другому. И будь ты хоть трижды железной Оксаной Палной, нужно просто иногда переключаться на что-то. Что-то простое и понятное, нестрашное. Вот свет, вот кофе, вот музыка. Это наш дом. И сколько бы это всё не продлилось, каждый миг — наш, и мы с тобой. Веришь?
— Верю, — эхом прошептала она.
— У нас с тобой семья, Оксь, настоящая. И ты, и я от этого давно отвыкли, поэтому сперва сами себе не верили, а потом начали изо всех сил бояться потерять это наше нечаянное счастье. А тут что ни день — то куча шансов: то бандиты, то шпионы, то бомбят, то на самолётах катают над зенитками… Но мы вместе, и будем вместе до самого конца, когда бы он не наступил. Я всегда буду с тобой. Веришь?
— Да… — глаза её светились. Но это были уже другие слёзы.
— Вот и верь. И кофе пей — остынет, — кивнул я на кружку.
— Остыл уже… Как ты странно говоришь, Вань. Будто три жизни прожил, всё знаешь, всё видел…
— Неа, — отмахнулся я. — Просто я физику в школе учил.
— А причём тут физика? — она даже растерялась, захлопав длинными ресницами.
— Ну как же? — учительским тоном начал я. — Вот вокруг нас война: холод, голод, вши и прочая зараза. И если постоянно находиться в этом холоде и думать только о нём — непременно помрёшь. Околеешь. Потому что на таком морозе и железо лопается, и даже стальные люди, типа тебя. А ведь ты же у меня ещё и горячая…
Комплимент был, признаю́, сомнительный, конечно, но она опустила глаза и даже чуть покраснела.
— Вот! А с такого перепада температур любого поведёт! — уверенно кивнул я.
— Вот ты б… Бойль-Мариотт! — резко подняла голову она. И в серых озёрах показались те самые долгожданные чёртики.
— Скорее, Гук, — продолжая тематику, улыбнулся я. — Помнишь закон его? Про силу упругости?
— Ты деликатен, как утюг, Николин! Ты на что намекаешь? — изогнула она бровь. Слёз в глазах уже не было и в помине.
— Да упаси Бог! Я прямо говорю, безо всяких намёков! — излишне энергично получилось возмутиться, как и хотел. — Против деформации работает сила упругости. Деформации разные бывают, от лёгких до катастрофических. Но тут главное — вовремя вспомнить про упругость!
Я с видом учёного лектора поднял палец. А потом передвинул иголку патефона на начало пластинки, ставя фокстрот заново. И, когда обернулся, увидел в глазах жены именно то, на что и рассчитывал.
— Закон Гука, говоришь? Как там было… Что-то про твёрдость и удлинение тела? — она сглотнула и провела рукой по груди.
— Ого! А у нас тут, я смотрю, образовался кандидат в отличницы? — улыбнулся я.
— Лучший и единственный кандидат! По боевой и политической! — она гордо вскинула нос.
— Тогда пошли зачёт сдавать, боевая ты моя. И политическая.
— По удлинению тела?
— Ага. А ещё по твёрдости и упругости!

Утром я катил её, весёлую и румяную, к воротам госпиталя. Рядом шёл Лёха, мальцевский парень. Коля отпросился с самого ранья в областную, к жене и сыну — Зина раздобыла где-то козьего молока, а ещё, там же, наверное, козьего пуху, и к нему — спицы. Откуда Плетнёва прознала о том, что Лида любит и умеет вязать, я не имел понятия, но в том, что мелкая моторика пойдёт ей только на пользу, не сомневался. А всякие там чепчики-пинетки будут очень кстати и малышу. Которого Коля записал в метриках, как Ивана Николаевича Чарного, поставив меня перед фактом. Светясь при этом, как тут говорили, «на сто свечей».
Во дворе было многолюдно, видно, что пришла если не вся наша сотня, то никак не меньше трёх четвертей. И народ всё продолжал подтягиваться, здороваясь, смеясь негромко в осенних утренних сумерках. Я видел, как говорила с другими женщинами Ольга Шиханова, помахавшая мне рукой, чем вызвала приступ многозначительного кашля у Оксаны. Видел, как оживлённо беседовали, склонившись над записями, тот пожилой военврач Боков из Куйбышева и Слава Коркунов, сидевшие на лавочке под старым клёном. Как смотрели за этим людским если не морем, то точно приличным озерцом с крыльца Покровский и Завиленский, словно капитан и боцман на мостике. И я не рискнул бы угадывать, кто именно был из них капитаном.

Мы почти добрались до крыльца, кивая недавним знакомым и перешучиваясь с давними. И в это время сзади коротко вякнул клаксон легковушки. Я обернулся.
Во двор въезжала чёрная Эмка. За рулём был незнакомый мне боец, и за стёклами не было видно ни звания, ни даже лица особо. Машина остановилась, и с заднего сиденья вышел Александр Васильевич Матросов, зам начальника облуправления милиции. Я нахмурился. А на руку, что сильнее сжала рукоять кресла, легла ладонь Оксаны. И пальцы её были ледяными и жёсткими. Всего на секунду, но эта секунда ужаса моей женщины не добавила мне ни позитива, ни здравомыслия.
Вторым из машины выбрался незнакомый мне мужчина, годам к тридцати, наверное, без головного убора, коротко стриженый, русоволосый, с густой сединой на висках. И с шикарными, явно ухоженными усами, тоже с проседью. Не подвитыми, по странной моде некоторых барберов, пижонскими кольцами, не квадратиком-щёточкой над губой, как у Чаплина или товарища Ворошилова, а прямо вот настоящими, казачьими, стрелами вразлёт. Росту усатый был приличного, в плечах широк, глаза имел с прищуром, но каким-то одновременно озорным, хитрым, шалым и грозным. На покрытой щетиной щеке был заметен шрам, кажется, от ножевого или даже сабельного, а на шинели — синие кавалерийские петлицы с чёрным кантом, на которых я различил по одной «шпале» и чаши со змеями. Военврач третьего ранга. Безоружный. Оригинальнее всего смотрелась почему-то «будёновка», заложенная за поясной ремень.
— Вовка⁈ — на голос, донёсшийся с крыльца я обернулся аж рывком. И не ошибся, узнав его.
Старшина Тимофеев, Гаврила Ильич, в синем больничном халате под наброшенной шинелью, не так давно начавший вставать и сразу же ходить, смотрел на усатого так, будто не верил собственным глазам.
— Дядь Гавря? — удивился в свою очередь и казак-военврач, до сих пор стоявший с видом несломленного узника: руки за спиной, лицо сдержанно-скорбное, как у человека, который готов стойко преодолевать тяготы и лишения.
— Вова⁈
А вот тут я, признаться, слегка опешил.
Потому что после старшины этого усатого арестанта окликнули хором темноволосая Ольга из Иркутска и… стальная Оксана Пална, моя жена.



Глава 24
Кого⁈

— Гаврила Ильич! Ты, раз уж один хрен взялся режим нарушать, что скажешь про него? — спросил я Тимофеева.
— Это ж Вовка… Владимир, Войлошниковых сын, батька его, Олег, кум мне. Сами он с Карлука. Окончил в Иркутске военно-фершалскую школу, — разведчик докладывал размеренно, без лишних слов, прерываясь на вдохи. Всё-таки силы после того серьёзного ранения возвращались не так быстро. — Тама отметили его способности, рекомендовали в институт, в Томск. Выучился людей не только рубить да сечь, но и резать. И шить, как ты сам.
Народ подходил ближе, с интересом глядя на необычную ситуацию. А я видел, как зарозовели чуть уши жены. И с какой тревогой переводила глаза за круглыми очками с усатого на Трофимова та иркутская Ольга.
— Два года тому на Карельском перешейке встренулись с ним. Еле узнал парня, здоровый вымахал, да только седой уж, — продолжал Гаврила, умудряясь сочетать неспешную сибирскую обстоятельность и привычку говорить только самое важное. — А та зима-то была не хлеще ли наших. Он меня тогда на себе вынес, Вань… То есть товарищ Николин. С той стороны пушек подвезли, госпиталь полковой в дым вторым залпом пустили по ветру. А Вовка санитарную сумку подхватил, как кровь из ушей идти перестала — и вперёд.
Я смотрел в серые глаза казака-хирурга. Он взгляда не отводил. И только по скулам и вискам было видно, что хвалиться на людях привычки не имел. Но пока, видимо, правду говорили. И этот жест, каким он потёр ухо, скосив глаза на пальцы, словно ожидая увидеть кровь… Я отлично знал такой жест. Я сам так делал.
— Та падла с дерева дырку во мне сделала, в полкулака. Он зашил. Прямо там, в сугробе, под пулями, — Тимофеев зябко повёл плечами.
— Я рядом была. Сама хотела за Гаврей полезть, не пустил Вова, прямо за шкирку с бруствера сдёрнул назад, — неожиданно включилась Оксана. — Я ассистировала. Рука твёрдая, глаз верный. Он хороший хирург, Ваня, очень хороший.
Я молчал. Зная, как трудно оперировать после контузии. В снегу под обстрелом и огнём финских снайперов не пробовал, но, думаю, тоже хорошего мало. Только вот пока было непонятно, зачем его привезли сюда, да ещё и сам Матросов… А ведь тут же где-то ещё наверняка ошивался… инспектировал, то есть, товарищ Браверман…
— Вовка! Вовка, пропащая душа! — ну конечно, как же это можно допустить, чтобы что-то в «четырёхсотом» произошло без личного деятельного участия капитана Козырева!
Тот как раз вышел из коридора, запахивая поплотнее шинель. Под которой поблёскивал на перемотанной ноге спицами ЧКС-41. Один из первых.
— Товарищи милиционеры, капитан госбезопасности Козырев, — весомо представился он, осторожно спускаясь по ступенькам. — А ты, Гавря, иди в тепло уже, нечего потроха-то студить на сквозняке. Лишнюю работу Николину только сделаешь, а ему и так, вон, башки-то не поднять. Товарищи милиционеры, я готов поручиться за товарища военврача третьего ранга Войлошникова! Мы воевали вместе, я знаю его как человека бесстрашного, преданного делу партии!
Казак смотрел на блестящие на ноге капитана обручи с интересом, но, кажется, с сугубо профессиональным.
— И я! — неожиданно звонко воскликнула Шиханова. — Я была при… инциденте, в результате которого товарищ Войлошников попал к вам. Он за меня заступился! Там не так всё было, он защищался!
Казак чуть дёрнул усом, ничем прочим своё отношение к происходившему не проявив. Вероятно, не имел привычки, чтоб за него тоже вступались.
Вот это новости… Мне, в принципе, и слов Оксаны с Гаврилой Ильичом за глаза хватило бы, чтоб начать помогать усатому. А он, выходит, не только врач хороший, но и мужик правильный. Только вот ещё и суток не прошло с того времени, как я обещал Николаю Сергеевичу никуда не встревать. И он, судя по лицу на «капитанском мостике» думал сейчас о том же самом. Это я отметил, когда внимательно посмотрел на Дмитрия Григорьевича. Давая понять, что от второй подряд поддержки старшего товарища не отказался бы. Всё-таки, зам начальника облуправления милиции — не тот случай, когда стоило рисковать. А Завиленский, если я не ошибался в нём, мог помочь без риска.
И не ошибся. Хоть вышло всё не совсем так, как я предполагал.
Военврач первого ранга что-то негромко сказал Покровскому и шагнул к ступеням. Обогнал Козырева, шагавшего медленно, весомо, как экскаватор, который почти добрался до последней ступеньки. И направился к машине.
— Товарищ майор, — начал было он, но тут от ворот раздался голос, которого услышать этим ранним утром я точно не ожидал.
— Дима, друг мой ситный! Говорю же — маленький городок-то у нас, свидимся непременно! Вот и свиделись! — часто, по-стариковски, тараторил, выходя из-за новых, недавно установленных взамен уничтоженных взрывом, ворот, товарищ Дед. И чесаться под коронками сразу перестало. Как отрезало.
— Андрюшка, чёрт ты старый⁈ Ну точно, ты! Сто лет — сто зим! — моментально подхватил неожиданную манеру общения Завиленский, ускоряя шаг.
Старики обнялись в паре шагов от милицейской Эмки. И глаза у всех, кто стоял рядом, были такими же круглыми, как её фары. И очень тихо было кругом, только два дедушки, хлопая друг друга по плечам, несли какую-то сообразную встрече двух старых друзей ахинею про двадцать четвёртый, Бухару, про Харьков тридцать второго. Я потёр шею под воротником шинели, разгоняя кровь. Не помогло.

— Александр Васильевич, отдай мне на поруки казака, а? Я с него подписку стребую, чтоб «по первому требованию явиться», и «об невыезде» тоже, — не убирая руки с плеча Завиленского, обратился к Матросову Березин. И я видел, что глаза его враз стали куда холоднее и твёрже.
— Думаете, Андрей Ильич? — кашлянув, провёл широкой ладонью по бритой голове тот.
— Уверен! — горячо заверил его Дед. Только холодно.
— Ну, раз он такой насквозь положительный, героев спасает, за женчин вступается в поездах… — казалось, милицейский майор искал формулировку, но та никак не находилась.
— Вот именно! — подхватил Березин, не меняя остроты прищура. — А также в связи с тем, что по военному времени каждые золотые руки у нас на счету. И что в госпитале тут полно для них, для рук тех, работы. И что для прохождения обучения товарищ Войлошников был откомандирован через отдел кадров Особого отдела НКВД СССР по Уральскому военному округу.
Тишина на предгоспитальной площадке стала какой-то уж особенно ощутимой, тяжелой такой. Я заметил, как Козырев, как раз отводивший в сторону ногу для следующего шага, повернулся на пятке, выполнив разворот на сто восемьдесят, и направился обратно к ступеням. Кажется, стараясь не спешить, но всё равно двигаясь быстрее, чем шёл к машине. Наверное, поняв, что его помощь точно не потребуется.
— Ну, если в таком разрезе… — выпрямился Матросов, — принимайте на поруки вашего бузотёра. Думаю, предпишут ему исправительно-трудовые работы соответствии с образованием и навыками, здесь, в «четырёхсотом», под командованием товарищей Николина и Покровского.
Он перевёл взгляд с меня на Николая Сергеевича. Мы кивнули совершенно одинаково, потому что взор был тоже тяжёлым, как тишина вокруг. Как крепкая и твёрдая рука трудовой милиции.
— Поехали, Серёжа, дел вагон, — пробурчал Александр Васильевич, кивнув старикам, так и стоявшим рядом. Нам с главврачом кивать не стал. И слава Богу.

День летел пулей. Хотя, скорее очередью из «Максима».
Сперва обход, растянувшийся на два часа, где изучили все, имевшиеся в наличии, чужие ноги в аппаратах ЧКС-41. После — ещё час ответов на вопросы, каждый из которых записывали. Я слышал в группах голоса: «Пиши чётче, нам же всем потом у тебя переписывать!». Ну да, народ взрослый, нашли тех, у кого почерк получше, чтоб потом, вечером, без спешки переписать себе и ещё раз обсудить — мы тоже так делали. И только один важный военврач первого ранга ни к какой группке не примыкал — студенты как-то сразу расходились в разные стороны, стоило ему появиться рядом.
Потом марш-бросок до вокзала, где еле успели до прихода эшелона ознакомиться с работой подъёмников и блоков. Порадовали ненашевские, принеся не то несколько экземпляров, не то на мимеографе-ротаторе размноженные копии с описанием и даже чертежом. Я сперва было удивился, а потом вспомнил, что листовки с одинаковым содержанием большими тиражами стали делать ещё до Революции, поэтому какой-то троюродный дедушка ксерокса или ризографа вполне мог уже и существовать. Но полиграфия и прочие типографии сроду не были в перечне моих интересов. Зато Браверман изучал внимательно, дотошно, и выданный ему листочек после сложил аккуратно вчетверо, убирая во внутренний карман. Явно имел привычку обращения с документами. И умел «давать бумаге отлежаться».
После того, как совершенно обалдевший от такой кучи увиденного на привокзальной площади людей в белых халатах товарищ Панасенко отогнал свой военно-санитарный поезд, а все раненые, кроме семи человек, отправились в «четырёхсотый», мы организованной группой, но уже без такой спешки, направились в школу.
— Семь! Семь человек, Толя! Четыреста ранбольных пришло, для «тяжёлых» там всего сто сорок семь мест, я эти поезда знаю. И из них, из «тяжёлых», всего семь! Меньше пяти процентов! А от общего поступления — вообще меньше двух! — громко шептал кто-то позади, пока я и Слава Коркунов объясняли усатому казаку и державшейся с ним рядом Ольге недавнюю операцию. Там всё было быстро, не было времени на лекции и даже комментарии, но эти двое, как и другие, шагавшие рядом, продолжали задавать очень правильные вопросы. И понимали, что стали свидетелями не какого-то антинаучного «Николиного чуда», про которые уже наслушались, а просто хорошей, профессиональной и успешной работы. И, я видел по горевшим глазам, точно собирались освоить и это. Видел и кислое лицо Акима Михайловича, шагавшего чуть в стороне. Он полдня сновал между сортировкой и операционными, постоянно строча что-то в блокноте, пару раз едва не попав под носилки, которые санитары таскали бегом. Но стоя у столов, моего или соседних, хранил молчание, пусть и с надменным выражением. Мне было не до него.
Потом была лекция про ацидофилин, в строгом соответствии с учебным планом. Читал её тот самый профессор, который не стал кобениться, как сказала Оксана, в отличие от Зарубина. Пожилой учёный, больше учёный, чем врач, иногда увлекался, проводя аналогии или вспоминая случаи из практики. Но в основном было интересно, хоть народ и косился часто на меня. Я сидел на втором ряду, возле Завиленского, и прилежно конспектировал. Об этом с профессором тоже был уговор — не прерывать и не поправлять его во время лекции, но непременно сообщить, если замечу что-то, что можно поправить. Браверман сидел на первом ряду, и лицо имел ещё кислее, чем все молочно-кислые продукты вместе взятые.

— Володь, тебе вещи вернули уже? — спросил я у казака-хирурга, выходя на крыльцо школы имени Пирогова.
Основная масса студентов уже разошлась по домам, несколько групп остались мучать профессора, кто-то сразу пошёл дежурить в «четырёхсотый» — графики были составлены в первый же день, и ни один врач не отказался от работы. Потому что каждый знал — там можно и нужно было проверять свежеполученные навыки на практике. Они пока ассистировали Ильиной, Покровскому и Гранину, но через день-другой вполне могли начать оперировать самостоятельно. О том, как вырастет от этого пропуская способность госпиталя, было страшно даже думать.
А вот усатый и Ольга почему-то стояли на крылечке, будто ждали кого-то.
— Нет, — ответил он и чуть поморщился.
— Чего, там ценное что-то было? Чего с лицом? — насторожился я.
— Ценного там — только шашка, пистолет да бумаги. А с лицом… Не знаю, почему, но вот именно этот вариант имени почему-то никак не принимаю, — он развёл руками чуть виновато. — Вова, Вовка, Вовчик даже, но только не Володя, ёшки-матрёшки.
— Прости, не знал, — улыбнулся я. — Так чего с манатками?
— Манатки пока в органах отдыхают, — улыбнулся и он. — Видать, не к спеху им там всякое хулиганьё обеспечивать, занятые люди. А то и вовсе решили, что сдали казака на казённый кошт госпиталю — и привет. Так что у меня пока, как у латыша…
Он кашлянул и виновато покосился на Ольгу. Та только фыркнула, вероятно, зная поговорку целиком.
— Может, в гости зайдёте? — удивил я, кажется, даже сам себя. — Мы с женой вон там живём. Соседи люди приличные, приставать не станут.
Оля рассмеялась как-то особенно чисто и искренне. Это кем надо быть, чтобы к такой лезть нахально, да ещё в поезде? Нет, Вову я определённо понимал.
— А не стесним? — по тону не было понятно, чего он больше опасался — стеснить или того, что приглашение сейчас отменится, Ольга пойдёт в общежитие, а он… Тоже куда-то пойдёт. Но в другую сторону. А по глазам его было видно, что не хотел.
— Две комнаты у нас. Для двоих вроде как много, но, сказали, меньше семейным не положено.
— А кудряво живут в Тамбове, — присвистнула Шиханова, тоже удивив.
— А то, — согласился я. — Ну чего, по коням?
— А где тут это… Ну, базар там или гастроном по дороге есть? — насторожился казак.
Ну да, я и сам не любитель ходить по гостям с пустыми руками.
— Пошли за мной. Латышей принимают без гостинцев, с одной душой, — хмыкнул я, махнув рукой. И так, втроём, направились к дому.

— Окся, я с гостями! — предупредил я, едва открыв дверь.
У неё, конечно, не было привычки вышивать по дому в неглиже, максимум — в одеяле и у меня на руках, но мало ли.
— Проходите на кухню! Только вас и ждём! — фраза насторожила, но голос был, кажется, весёлым. Это воодушевляло.
Мы стащили сапоги, прошли до санузла, где я кивнул Ольге на умывальник, а Вове на стопку белья. Прачечная, организованная при «четырёхсотом», работала исправно, для персонала бесплатно. Вроде, пустяк, но если вместе с продпайками, яслями и детским садиком, да доступом к некоторым ОРСовским благам — выходил если не рай, то, по мнению местных, что-то очень на него похожее. В обёрточной бумаге была и форма, и исподнее. Вспомнив старое в моём времени кино, я убедил гостя, что всё чистое, стираное, не с покойника, а сидеть за столом с женщинами после нескольких суток поезда и суток в КПЗ, или где там он сегодня ночевал — это так себе решение. В общем, удалось уговорить не пренебрегать ни гостеприимством, ни гигиеной.
— А куда гостя дел? — спросил Завиленский.
Он сидел ближе к окну, на той самой голубой табуретке, которую я вчера двигал с шумом по полу, отвлекая жену от чёрных мыслей. Только вчера она, табуретка, была только одна. А сегодня уже пять. На одной с краешку у двери умостилась Ольга. На другой сидел Дмитрий Григорьевич. На третьей — Андрей Ильич.
Я посмотрел на Оксану, восседавшую на своём колёсном троне. Она только плечами пожала с самым невинным лицом, представления, мол, не имею, с чего это к нам таких красивых дяденек замело.
— Добрый вечер, гости дорогие, — кивнул я, проходя на своё, хозяйское место. Кухонька была не сказать, чтоб просторная, обходя товарища Деда, пришлось приобнять его за плечи.
— Гость в дом — радость в дом, — он похлопал меня по руке как-то вовсе уж по-домашнему. — Это у нас в Средней Азии так говорили, когда я там служил.
— Такие гости — ещё б не радость, — согласился я, усаживаясь.
— И не говори. Обхохочешься, бывает. И уж точно не соскучишься, — пробурчал Березин, но тоже не зло, а как-то для порядку.
Тут подошёл как раз и Вова. И то, что ростом и комплекцией мы были похожи, оказалось очень кстати — запасная форма ему тоже вполне подошла.

Мы сидели за столом, болтая обо всякой ерунде. Никогда бы не подумал, что такое может быть: тайная дочь профессора, сын репрессированного, осуждённый, чекист, врач-хулиган и казачка-хирург за одним столом! Да с шутками, с байками из прошлой, мирной жизни! Не обошлось и без напитков, но в дозах практически гомеопатических. А вот чаю выдули никак не меньше ведра, нахваливая смущённую хозяйку за богатый стол, за добрый приём, за слова ласковые. Хоть из деликатесов-то и было, что брусок сала да кусок сыру. Хлеб, жареная картошка, солёные огурцы — вот и всё застолье, но как же душевно! Наверное, цену этим редким минутам покоя знает только тот, кто был лишён их долгое время. Война учит, и учит очень быстро. Тех, кому повело оказаться учениками, а не наглядным пособием и не строчкой в списке потерь.
Даже до песен дошли. Я, когда маленьким был, никак не мог понять, чего это дед и отец так счастливо выглядят, когда с гостями за столом поют? Потом как-то не было случая. А потом, позже, в каждой из командировок, где выпадала такая возможность, мы пели с ребятами старые родные песни. И Родина появлялась вокруг сама, и ворон вился, и мороз морозил, и степь тянулась широкая. Даже на юге, даже в горах. Это тоже начинаешь понимать с возрастом. Если повезёт.
Окся с Олей как раз вели что-то протяжное, отчаянно красивое и мирное, когда в дверь забарабанили. Я дёрнулся было вскочить, но на плечо с одной стороны легла рука Березина, тяжёлая, как рельс. А правое запястье аж чуть не хрустнуло, когда на нём почти сошлись пальцы Завиленского. При этом в руках у них одинаковые чёрные ТТ появились вовсе из ниоткуда.
Дверь вылетела, треснувшись в фанерный простенок, едва не снеся его. Срезы стволов, как и глаза стариков, сейчас совершенно не старые, одинаково смотрели в дверной проём. Но никто не вбегал и не стрелял.
— Товарищ Березин, это я, Васин! — запалённый голос старшего лейтенанта госбезопасности узнал даже я.
— Ну? — отрывисто бросил Дед.
— Взяли. Летят. Полчаса расчётное. Говорят, плохой совсем, может не дотянуть.
— Радируй Мухину, пусть садятся, где в тот раз! — выпалил Андрей Ильич, вскакивая и выбегая из кухни.
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